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Сбежавшая принцесса грабит караваны вместо балов
Роксана Тёрн
Принцессу Иллиану выдавали замуж, чтобы увезти подальше, а королевскую казну тем временем тайком вывозили из столицы под видом соляного оброка. В ночь помолвки она подслушала правду: канцлер Морвед травит ее отца по расписанию, скупает восковые печати Соляного совета и уже назначил день, когда двенадцатилетнему наследнику пора неосторожно перевернуться на лодке.
Иллиана выбрала утонуть. Для всех. А сама надела кожаную куртку поверх бального платья, взяла отцовский кинжал со щербиной у рукояти и стала грозой южных трактов по прозвищу Шип.
Теперь она грабит те самые обозы, что должны купить узурпатору корону. Но чем ближе главный куш, личный сундук канцлера, тем яснее: ее уже ждут. И тот, кто расставил ловушку на Змеином спуске, знает ее лицо слишком хорошо.

Глава 1. Плата за проезд
Королевский тракт в этот час горел золотом. Солнце валилось за холмы, и пыль, поднятая колесами, висела в воздухе рыжим дымом. Лучшее время, чтобы грабить богатых. Пыль слепит стражу, а закат так красив, что даже честные люди на минуту забывают про свои кошельки.
Я лежала на крыше передней кареты, вжавшись животом в багажную сетку, и считала. Восемь верховых. Два возницы. Крытый фургон под тремя замками. На дверце серебряный сокол в короне, герб королевской канцелярии. Тот самый сокол, что вышит на знамени, под которым меня учили ходить, кланяться и молчать.
Забавно грабить собственный дом.
Куртка на мне была чужая, кожаная, снятая с убитого прошлой осенью наемника, и она пахла дождем и конским потом. Под курткой, у ребер, лежал отцовский кинжал со щербиной у самой рукояти. Больше от прежней жизни у меня не осталось ничего, кроме привычки держать спину.
Я приподняла голову ровно настолько, чтобы видеть дорогу.
Впереди, шагах в тридцати, тракт заворачивал вокруг серого валуна, который в этих краях звали Волчьим камнем. За камнем начинался спуск, и там дорога шла под уклон, и всякая телега, у которой что-нибудь неладно с осью, обязательно об этом расскажет.
С осью второй телеги было неладно. Об этом позаботилась Крапива еще на постоялом дворе в Мокрой Пади, пока возницы пили пиво за счет казны.
Я осторожно повернула голову к обочине. Орешник у дороги стоял стеной, густой и пыльный, и в нем не двигалось ни одной ветки. Тем не менее Крапива была там. Я знала это так же твердо, как знала счет собственным ребрам.
Пора было начинать.
Я подтянулась ближе к краю крыши, поймала пальцами ремень багажной сетки и негромко сказала в воротник:
— Крапива. Скажи мне что-нибудь приятное.
Из орешника прошелестело:
— Ось подпилена на три четверти. Слетит у Волчьего камня. Приятнее не придумаешь.
Голос у нее был тонкий, детский, и от этого содержание слов становилось только страшнее. Крапиве было четырнадцать, она весила меньше мешка овса и умела вскрывать любой замок, который держится на честном слове и на трех оборотах.
— Тогда молчи и считай до десяти, — сказала я.
Считать до десяти не понадобилось.
Колесо слетело точно у камня. Вторая телега клюнула носом, лошади заржали, возница взвыл дурным голосом, и весь караван смялся в гармошку, как я и обещала своим за завтраком. Задняя повозка врезалась в среднюю, средняя присела на сломанную ось, и восемь верховых развернулись к хвосту, потому что беда всегда громче спереди назад.
В канаву у хвоста полетела дымовая шашка. Ее бросил Бран, и бросил хорошо: дым пошел низом, стелющийся, серый, и лошади задних стражников попятились, храпя.
Я встала на крыше в полный рост. Спиной к закату, чтобы им пришлось смотреть на меня против солнца.
— Добрый вечер, господа! — крикнула я. — Меня зовут Шип. Я взимаю плату за проезд по этой прекрасной дороге. Плата простая: все, что звенит.
Из передней кареты высунулся толстый человек в бархате, с цепью старшего казначея на груди. Лицо у него было цвета вареной свеклы, и в вечернем свете оно казалось почти лиловым.
— Ты хоть знаешь, девка, чье это добро?! — заорал он. — Это соляной оброк канцлера Морведа! За каждую монету ответишь головой!
— Канцлера, — повторила я сладко. — Как удачно. Передайте канцлеру, что его соль на диво тяжелая. Бран, ты когда-нибудь видел, чтобы соль запирали на три замка и возили под восемью саблями?
— Не припомню, — пророкотал снизу Бран.
Он вырос у колеса, как медведь из берлоги, и в каждой руке у него было по стражнику. Он держал их за шиворот, на весу, и сабли валялись в пыли под его сапогами. Бран был бывшим десятником дворцовой стражи, и Морвед вышвырнул его со службы за длинный язык, а язык у него и правда был длинный.
— Соль, она дешевая, — сказал Бран, разглядывая пойманных. — А эти вон потеют. С чего бы над солью потеть.
Молодой стражник справа не выдержал.
Он был совсем мальчишка, лет семнадцати, с саблей на слишком длинной перевязи, и лицо у него было такое, будто он всю дорогу мечтал о случае показать себя. Он рванул клинок из ножен и бросился ко мне, на крышу, прямо по козлам.
Я сошла с линии удара, поймала его запястье, крутанула на себя и добавила ему же его собственного разгона. Мальчишка по инерции влетел плечом в дверцу кареты, дверца хрустнула, сабля звякнула о камень.
Я подцепила клинок носком сапога, поймала в воздухе и вернула ему рукоятью вперед.
— Убери. Порежешься.
Он смотрел на меня снизу вверх, красный, с разбитой губой, и не брал.
— Бери, — сказала я. — И скажи матери, что тебя пощадила разбойница. Хороший будет тост.
Он взял. Пальцы у него дрожали.
— Гельд! — рявкнул кто-то от хвоста. — Гельд, назад!
Значит, Гельд. Я запомнила имя, сама не знаю зачем. У меня была скверная привычка запоминать имена людей, которых я, скорее всего, больше никогда не увижу.
От средней телеги дернулся верховой в кожаном нагруднике. Он не тянулся за саблей. Он тянулся к сигнальному рожку на седельной луке, и это было куда опаснее любой сабли, потому что за холмом, в двух верстах, стояла подстава с полусотней конных.
— Гвидо, — сказала я.
Из орешника коротко щелкнуло.
Болт вошел верховому под ключицу, рожок упал в пыль, лошадь понесла всадника в поле, и он висел на луке и орал.
Гвидо не любил стрелять. Он был дворцовым оружейником в отставке, сорок лет чинил чужое железо, и всякий раз, когда железо приходилось пускать в дело, он потом полночи ворчал, что оружие делают не для этого.
Он делал это все равно. И попадал.
После рожка сопротивление кончилось. Стража сложила сабли в пыль, возницы залезли под телегу, а казначей на козлах засипел, забулькал и схватился за грудь, будто я уже вынула из него душу вместе с кошельком.
Бран без всякого интереса пихнул его обратно на сиденье одной ладонью.
— Сиди смирно, толстый. Слитки тяжелее тебя, а мы их все равно вынесем.
Крапива уже была у фургона. Она возникла там неслышно, как всегда, тонкая, быстрая, с отмычками наготове, и три замка щелкнули один за другим, будто сами просились открыться.
Я откинула полог.
Под тонким слоем серой соли лежали слитки.
Тусклое золото с оттиском королевской печати, того самого сокола. Я запустила руку по локоть и вытащила один. Тяжелый, теплый от заката. Соль сыпалась сквозь пальцы белыми струйками, и на миг мне стало смешно до слез.
Три месяца назад я стояла в бальном зале в платье цвета этой самой соли, и герцог Астер Ринландский надевал мне на палец кольцо, и канцлер Морвед улыбался за его плечом и говорил, что мое приданое укрепит корону.
Вот оно, мое приданое. Едет ночью, под чужим гербом, в телеге с солью.
— Грузим, — сказала я тихо. — Все. И бумаги из-под сиденья казначея тоже. Особенно бумаги.
Казначей на козлах вдруг перестал сипеть.
— Бумаги не трожь, — сказал он совсем другим голосом, тихим и трезвым. — Девка. Слушай сюда. Золото бери, черт с ним, золото я спишу на разбой. А бумаги положи.
Я обернулась. Он сидел прямо, сложив руки на животе, и смотрел на меня без всякой свеклы в лице.
— Отчего же?
— Оттого, что за золото меня выпорют, — сказал он. — А за бумаги удавят. И тебя удавят. И того, кому ты их понесешь.
— Считай, что уговорил, — сказала я и сунула переметную суму под ремень.
Он закрыл глаза.
— Дура, — сказал он почти жалобно. — Там же печати. Там шесть печатей из двенадцати, понимаешь ты, что такое шесть из двенадцати?
Я понимала лучше, чем он думал.
В Гальмарине корону дает не кровь. Корону дает Соляной совет: двенадцать держателей печатей, двенадцать восковых оттисков, сваренных на белой соли и меченных годом. Семь печатей ставят на грамоту, и Совет говорит: этот. Так короновали моего прадеда мимо старшего брата, и так же, если понадобится, коронуют кого угодно мимо меня и мимо Тео.
Шесть печатей в одном мешке. У человека, который не носит короны.
— Бран, — сказала я. — Грузим быстрее.
Слитки шли туго. Они были уложены плотно, кирпич к кирпичу, пересыпанные солью, чтобы не звякнули на ухабе, и вытаскивать их приходилось по одному, обдирая костяшки о железную окантовку. Бран носил по шесть, Гвидо по два и ругался, я по четыре и молчала.
Крапива тем временем выудила из-под сиденья кожаный тубус и переметную суму, набитую бумагой.
Толстый казначей все еще сипел про мою голову. Я его уже не слушала.
А молодой Гельд стоял в трех шагах, с возвращенной саблей в опущенной руке, и смотрел на мое лицо.
Смотрел в упор, в косом свете факела, который кто-то уронил и не поднял. И краска сходила с него быстрее, чем я успевала это осознать.
— Ваше... — выдохнул он. — Ваше высочество?
На тракте стало очень тихо.
Даже лошади перестали фыркать. Восемь стражников, казначей, двое возниц, все они смотрели на меня так, будто у них под ногами открылась пропасть.
Я поняла, что натворила. Я стояла спиной к закату целую четверть часа, а потом солнце село, и факел лег мне на лицо снизу, и платок я так и не подняла, потому что мне было жарко и потому что мне было весело.
Три месяца работы. Один мальчишка. Один упавший факел.
— Обознался, солдат, — сказала я, натягивая платок до самых глаз. — Принцесса Иллиана утонула в проливе на второй день после помолвки. Об этом кричали на каждой площади. Разве мертвые грабят караваны?
Он не ответил. Он смотрел, и в глазах у него не было ни капли сомнения, и я знала, что к утру об этом будет знать вся южная дорога.
Бран шагнул ко мне, и я по его лицу увидела, о чем он думает. Он думал о том, что восемь человек, которые видели мое лицо, это на восемь человек больше, чем нужно. Я знала этот счет. Я умела его вести.
— Нет, — сказала я.
— Шип.
— Нет, — повторила я. — Я не Морвед. Я не жгу свидетелей.
— Тогда мы сегодня проиграли, — сказал Бран спокойно, без укора, как говорят о погоде.
— Тогда мы играем дальше.
Я вскочила в седло подведенной Крапивой лошади. Мешки с золотом легли поперек седла теплой, тяжелой правдой, и лошадь присела под ними.
— Хотя... — Я оглянулась на белые лица. — Передайте канцлеру Морведу вот что. Мертвая принцесса шлет ему поклон и обещает навестить. Пусть считает соль. Пусть считает дни.
И мы ушли в закат. Четверо на четырех лошадях, с приданым, которого мне так и не дали, под первым в моей жизни свистом стрел, летящих в спину. Одна стрела вошла в мешок и застряла в золоте.
Я смеялась. Впервые за три месяца по-настоящему.
Смеялась я ровно до брода через Липовку.
Там мы остановились дать лошадям отдышаться, и Гвидо, спешившись, полез в свою суму за флягой, а вытащил кожаный тубус. Тот самый, что подобрала Крапива.
— Твое? — спросил он.
— Курьерское, — отозвалась Крапива. — Оно у казначея в ногах лежало, отдельно от прочего. Я и взяла.
Тубус был запечатан красным. Печать не канцелярская, а личная: сокол без короны, с опущенным крылом. Личная печать Морведа. Я видела ее тысячу раз на записках, которые приносили отцу.
Я сломала воск ногтем.
Внутри лежал один лист. Три строки, писарским почерком, и снизу росчерк, который я узнала бы в темноте на ощупь.
Я прочла. Потом прочла еще раз, потому что с первого раза буквы не сложились.
— Что там? — спросил Бран.
Вода журчала на камнях брода. Лошадь Гвидо тянулась пить, и он не отпускал ее, глядя на меня.
— Приказ коменданту южной заставы, — сказала я, и голос у меня был чужой. — Обоз, что ночует в Сторожевом, сжечь на рассвете вместе с двором старосты и всеми, кто на дворе.
Крапива тихо, коротко втянула воздух.
— Со всеми, — повторила я. — И там стоит дата. Завтрашний рассвет.
Я подняла глаза от бумаги. От брода до Сторожевого было четырнадцать верст напрямик и двадцать две по дороге, а до рассвета оставалась одна короткая летняя ночь и четыре наши загнанные лошади.
Глава 2. Соль на золоте
Мы шли рысью, потому что галопом уже не могли.
Лошади хрипели, пена хлопьями летела с удил, и я считала не версты, а вдохи, и каждый вдох под моими коленями звучал так, будто у животного рвется что-то внутри. Тракт нырнул в старый сосняк, где ветви сплелись над головой темным шатром, и в низине, где дорогу перегораживал рухнувший бук, я натянула поводья.
— Четверть часа, — сказала я. — Не больше.
Ноги подкосились, едва я коснулась земли. Я уперлась ладонями в мокрую кору бука и стояла, согнувшись пополам, пока дыхание не вернулось на место.
— Шип, ты как? — Крапива спрыгнула следом, подхватила меня под локоть.
Ее лицо в свете луны казалось вырезанным из кости: острое, чуткое, с вечной готовностью ударить первой. Я знала это лицо три месяца, а до того не знала вовсе. Три месяца назад она стояла на телеге под перекладиной, с петлей на шее, за краденую ковригу, и глядела на палача с тем же самым выражением.
— Жива, — выдохнула я. — Золото не потеряли?
— Два мешка, — отозвался Бран, спешиваясь и хлопая по вьюкам. — И один с солью зачем-то прихватили.
— Не зачем-то. — Я выпрямилась и вытерла рот тыльной стороной ладони. — Затем, что под солью у них был еще слой. Я видела угол второго ящика, когда полог откинулся.
Крапива присвистнула.
— Ты хочешь сказать...
— Хочу сказать, что мы взяли меньше половины. Остальное ушло дальше, на юг.
Я подошла к лошади Гвидо, отвязала холщовый мешок с солью и запустила руку внутрь. Соль резала кожу на сбитых костяшках, осыпалась на траву белыми струйками. Пальцы нащупали твердый прямоугольный край.
Я потянула.
Второй слиток. С королевским соколом. И третий, и четвертый: они лежали плотно, как кирпичи в кладке, пересыпанные солью, чтобы не звякнуть на ухабе.
— Твою мать, — сказал Гвидо и сел на корень. — Они казну через соляной оброк гонят? Всю?
— Не гонят. — Я вытерла руки о штаны и подняла слиток к луне. — Уже угнали. То, что мы взяли сегодня, это одна партия. А сколько таких телег прошло за три месяца, пока я тонула и воскресала?
В сосняке стало слышно, как ухает сова.
— Тридцать девять, — сказал Гвидо.
Мы все повернулись к нему.
Он сидел на корне, положив арбалет поперек колен, и в темноте видна была только его борода, светлая от седины.
— Я считал, — сказал он. — С весны. От Мокрой Пади до южной заставы другой дороги нет, а у меня в Пади кум держит кузню, и он всякий обоз пишет на притолоке углем, чтобы знать, когда подковы понадобятся. Тридцать девять обозов с солью. Все на юг. Ни один обратно.
У меня похолодело внутри.
Тридцать девять обозов. Если в каждом столько же, сколько мы вытащили из одного, если хотя бы вполовину столько.
— Это весь золотой запас Гальмарина, — сказала я шепотом. — Все, что отец копил тридцать лет. Все, на что содержат стражу, чинят дороги и покупают хлеб в недород.
— И что теперь? — Крапива присела на корточки, подбросила на ладони слиток. — Вернемся за остальным?
— Не можем. После того как тот мальчишка меня узнал, Морвед выставит на трактах усиленные дозоры. Нас будут ждать на каждом повороте.
— Так он теперь знает, что ты жива. — Крапива посмотрела на меня в упор. — Шип, это конец. Он поднимет все гарнизоны.
— Знает, — согласилась я. — И это его самая большая ошибка.
Я поднялась, отряхнула соль с колен. В голове прояснилось, будто кто-то плеснул ледяной водой в лицо.
— Раньше он охотился за неуловимым Шипом, который щиплет обозы на южных трактах. Разбойник, каких десяток на каждую сотню верст. А теперь он будет искать мертвую принцессу, которая воскресла, чтобы отобрать у него корону. Разница есть.
— Какая? — спросил Гвидо.
— Шип это страх. Его боятся, но у него нет лица и нет права. А мертвая принцесса это имя. Имя можно вписать в грамоту.
Я замолчала, потому что в голову вдруг пришла мысль, от которой перехватило дыхание.
— Бумаги, — я рванула к седлу, где висела переметная сума казначея. — Где бумаги?
Бран подал мне суму. Я развязала шнур зубами, потому что пальцы не слушались, вытряхнула на попону мятую стопку и поднесла верхний лист к луне.
Список. Даты, названия поместий, имена. И сумма против каждого.
— Господи, — выдохнула я, водя пальцем по строкам. — Это не казенные бумаги. Это расписки.
Я читала и не верила глазам.
Барон Тревен из Дола, четыре тысячи в золоте, за печать. Дом Кессель, шесть тысяч, за печать. Гильдия рудокопов Северного Гребня, три тысячи и право беспошлинной торговли, за печать. Начальник городской стражи Вельдхолла, полторы тысячи, просто так, без всякой печати, за то, что в нужную ночь будет спать.
Шесть восковых оттисков, приложенных к листам. Шесть держателей из двенадцати.
Я знала их всех.
Барона Тревена из Дола я знала с семи лет: он привозил ко двору сушеные яблоки в холщовых мешочках и совал их мне в ладонь тайком от нянек, потому что считал, что принцессу морят голодом. У него было три деревни, каменистая земля и восемь дочерей, которых надо было выдать замуж, и он в жизни не видел четырех тысяч в золоте разом.
Старый Кессель, глава Дома Кессель, тридцать лет держал соляные варницы и говорил моему отцу «ты» при закрытых дверях. Против его имени стояло шесть тысяч.
Начальник городской стражи Вельдхолла, толстый добродушный Ханно, учил меня в детстве свистеть в два пальца. Полторы тысячи. За сон.
Самое скверное было не в суммах. Самое скверное было в том, что суммы разные и разумные. Тому, кто беден и напуган, поменьше. Тому, кто крепок и упрям, побольше. Тому, кому не нужны деньги, а нужно право, вписано право. Морвед считал каждого поштучно, знал цену каждому и ни разу не переплатил.
— Он их не покупал, — сказала я. — Он их взвешивал.
— Разница есть? — спросил Бран.
— Купить можно любого дурака. А взвесить надо знать.
Я подняла глаза на своих людей.
— Он не просто вывозит золото. Он его тратит. Он покупает Совет.
— А брат твой? — тихо спросила Крапива. — Принц Теодрик? Он же наследник по крови.
Я посмотрела на нее, и, кажется, взгляд у меня был такой, что она отступила на шаг.
Тео. Двенадцать лет, слабое горло, привычка сбегать на пролив и часами болтаться в лодке, потому что на воде никто не заставляет учить генеалогию. Наследник по крови.
Кровь в Гальмарине не значит ничего. Кровь это повод собрать Совет. Дальше решает воск.
— Значит, у нас мало времени, — сказала я. — Морвед возьмет седьмую печать и станет королем при живом наследнике. А потом наследник простудится. Или перевернется на лодке.
Я свернула расписки и сунула за пазуху, туда, где под курткой лежал отцовский кинжал.
И тут вспомнила про третью бумагу.
Про ту, что лежала у меня в рукаве и жгла кожу с самого брода.
— Гвидо, — сказала я. — Сколько отсюда до Сторожевого?
Гвидо поднял голову.
— По дороге двадцать две версты. Напрямик, через Гнилую гриву, четырнадцать. Но через гриву ночью не пройдут лошади. Там осыпь.
— А пешком?
— Пешком до рассвета не успеешь, — сказал он ровно. — Шип. Не успеешь.
Бран встал. Он вставал редко, обычно ему хватало сидеть и быть большим.
— Даже если успеем, — сказал он. — Что дальше? Их полусотня с заставы. Нас четверо, и мы двенадцать часов в седле.
— Мы предупредим.
— Кого? Староста тебе не поверит. Ты для него разбойница с южного тракта, которая полгода режет обозы. Ты придешь среди ночи и скажешь: мужики, бросайте дома и бегите в лес, потому что у меня краденая бумажка. Тебя свяжут и сдадут за награду.
Он был прав. Он почти всегда был прав, и это было самое утомительное его свойство.
Я стояла над попоной, на которой лежали слитки, расписки и краденая соль, и думала о простой вещи.
Три месяца я жила легко. Я щипала обозы, платила своим, кормила три деревни за то, что они молчат, и придумывала себе, что это война. Это была не война. Это была игра в догонялки с человеком, которому мои догонялки ничего не стоили: он списывал украденное на разбой и печатал новые бумаги.
Война начинается там, где начинают гореть чужие дома.
— Если мы не поедем, — сказала я, — то завтра к вечеру я узнаю, что в Сторожевом сгорело сто сорок человек, и буду знать, что могла попробовать. И вот с этим я жить не берусь. А с тем, что попробовала и не успела, как-нибудь проживу.
Бран смотрел на меня долго.
— Ладно, — сказал он и пошел к лошадям. — Только запомни, Шип: ты решила это не как атаманша. Ты решила это как принцесса. Хуже некуда.
— Тогда мы придем не с бумажкой, — сказала я. — Мы придем со слитком.
Крапива подняла голову.
— Что?
— Староста мне не поверит. А золото верит любому. — Я стянула с седла один мешок и опустила на попону, и он лег с тем глухим, сытым стуком, с каким ложится только золото. — В Сторожевом двор старосты, тридцать дворов, кузня, соляной амбар и постоялый двор. Там сейчас ночует обоз с моим золотом и полусотня, которая утром подожжет крышу над спящими. Мы не будем спасать обоз. Мы будем поднимать людей.
— За деньги, — сказал Бран.
— За деньги, — согласилась я. — Как всех. Как Морвед покупает печати. Мне не нужна их любовь, мне нужно, чтобы к рассвету во дворах не осталось живых.
Гвидо кряхтя поднялся.
— Лошади не дойдут, — сказал он.
— Значит, возьмем других.
В четырех верстах, на развилке, стояли Липки: восемь дворов и почтовая подстава, где держали сменных лошадей для казенных курьеров. Я знала это, потому что раньше на этих лошадях ко мне возили письма от жениха.
Мы взяли подставу тихо. Бран просто вошел в конюшню и встал в дверях, и заспанный конюх, глянув на него снизу вверх, решил, что спорить не стоит. Крапива вывела четырех свежих. Я положила на бочку с овсом слиток королевского золота, тяжелый, с соколом, и придавила его сверху уздечкой, чтобы не сдуло.
— Скажешь, отняли силой, — сказала я конюху. — И это будет чистая правда.
Он таращился на слиток, и рот у него был открыт.
— За такое, госпожа, я вам полконюшни отдам.
— Не надо полконюшни. Надо, чтобы ты завтра рассказал в трех кабаках, что видел Шипа и что Шип платит.
— И еще скажи, — добавила Крапива, влезая в седло, — что Шип платит золотом, а канцлер платит огнем. Пусть это скажет тоже.
Конюх посмотрел на нее, на тощую девчонку в мужской рубахе, и вдруг перекрестился.
Мы вылетели из Липок в третьем часу ночи. Свежие лошади шли зло и весело, и на короткое время мне даже показалось, что мы успеваем.
Мы шли на юг. Луна ушла за гриву, и небо на востоке из черного стало серым, потом сизым, а потом в нем появилась та мутная, разбавленная краснота, которую я поначалу приняла за зарю.
— Рано для зари, — сказал рядом Бран.
Он придержал коня. Я тоже.
Мы вылетели на пригорок над долиной, и я осадила лошадь так резко, что она взвилась на дыбы и едва не сбросила меня в репейник.
Внизу горело Сторожевое.
Огонь взметался к небу рыжими космами, и ветер тянул на нас запах гари, и в этом запахе было еще что-то, сладковатое и тошнотворное, от чего у меня свело живот. Горели не дрова. Горели дома, а в домах горело то, что было живым.
Я смотрела на это сверху, с холма, придерживая храпящую лошадь, и не могла ни вдохнуть, ни отвести глаз.
— Мы опоздали на час, — сказал Гвидо глухо.
— Нет, — ответила я.
Я вытащила из рукава лист с личной печатью Морведа и развернула его на луке седла. Буквы в красноватом свете читались легко, как днем.
— Тут написано: на рассвете. А рассвет еще не начался. Они подожгли раньше срока.
Ветер переменился, и дым пошел на нас, и лошади попятились.
— Приказ был у казначея. Мы взяли его в шесть вечера. — Я слышала свой голос будто со стороны, ровный и очень тихий. — А через семь часов кто-то поднял полусотню на два часа раньше и сжег деревню в темноте, вместо того чтобы делать это по свету.
Бран повернулся ко мне. Лицо у него было красное от зарева.
— Кто-то знал, что бумага у тебя, — сказал он.
— Кто-то знал, что я поеду, — сказала я.
Глава 3. Пепел Сторожевого
В долину мы спустились, когда огонь уже съел все, что мог, и принялся за то, что не хотел гореть.
Крыши провалились. Стены стояли черные, в них сквозило небо. Соляной амбар у околицы горел иначе, чем дома: пламя над ним было ровное, бледное, почти синее, и оно шипело, потому что соль плавилась и текла по головням стеклянной коркой. От этого над Сторожевым висел не только смрад. Над ним висел странный чистый запах, как от моря.
Я слезла с лошади у первого двора и пошла пешком, потому что лошадь не шла.
— Живые! — крикнул от колодца Бран. — Есть живые!
Их было одиннадцать.
Я запомнила это число навсегда, потому что считала сама, вслух, тыча пальцем в каждого, как считают овец. Одиннадцать из ста пятидесяти с лишним. Старуха в обгорелой юбке, которая всю ночь просидела в колодезной бадье, спущенной до воды. Кузнец с обожженными до мяса ладонями. Двое возчиков из обоза, чужие. Мальчишка лет девяти, живой потому, что мать вытолкнула его в подпол и легла сверху на крышку.
И семеро из тех, кто просто ночевал в поле, потому что сенокос.
Гвидо и Бран разбирали завал у старостиного двора до полудня. Разбирали руками, потому что багров не было, а те, что были, сгорели. Я таскала воду и лила ее на головни, чтобы можно было подойти, и у меня на ладонях лопнули все мозоли, которые я успела нажить за три месяца на тракте.
Мы вытащили из-под завала девятнадцать тел и бросили считать.
Крапива нашла в углях девочку и села рядом с ней прямо в горячую золу, и сидела так, не двигаясь, пока Бран не поднял ее за шиворот и не отнес к колодцу. Она не плакала. Она просто перестала говорить и молчала потом два дня.
К полудню ветер разогнал дым, и стало видно все.
Обоз стоял на площади. Восемь телег, сгоревших до железа: обода, оковка, петли. Соль вытекла и застыла лужами. А в лужах, в пепле, среди угольев, лежали слитки. Оплывшие по краям, потемневшие, но целые. Золото не горит. Золото просто ждет, пока прогорит все остальное.
Я подняла один. Он был еще горячий, и на нем не читалось клейма, и я стояла и думала о том, что вот эта штука в моей руке стоит дороже всего Сторожевого вместе с людьми и что кто-то в столице считает именно так.
— Он не жег золото, — сказала я вслух. — Он жег деревню вокруг золота.
Бран подошел, вытер лоб рукавом, размазав сажу.
— Не понимаю.
— Он не грабитель, Бран. Ему не нужно было ничего уносить, он и так все увез. Ему нужно было, чтобы никто не мог рассказать, что тут проходило и в каком количестве. — Я показала рукой на площадь. — В Сторожевом обозы перегружали. Тут меняли волов, тут ночевали возчики, тут староста писал в книгу, сколько телег прошло и с каким весом.
— Книга, — сказал Бран.
— Книга, — согласилась я. — И тридцать девять записей в ней.
Кузнец, которого звали Ставр, сидел у колодца с обожженными руками и раскачивался. Он услышал нас и поднял голову.
— Они не жгли книгу, — сказал он хрипло. — Они ее вынесли. Я видел. Двое вынесли ларь из старостиной горницы, до того как подожгли. И ящик из амбара тоже вынесли.
— А ты как уцелел?
— Я в кузне ночевал. У меня заказ, — сказал он и посмотрел на свои руки, замотанные мокрой тряпкой. — Заказ на восемь подков к утру.
Он говорил спокойно и складно, как говорят люди, у которых внутри еще не дошло.
Я села рядом с ним на сруб.
— Как звали старосту?
— Мидан. Мидан Кривой. — Кузнец подумал. — Он бы вас не пустил, госпожа. Он бы вас точно не пустил. Он служилых боялся до икоты, а разбойных еще пуще.
Он не знал, кто я. Он просто утешал.
— А чего они хотели-то? — спросил он погодя. — Мы ведь смирные. Мы оброк платили вперед. У нас недоимки не было.
Я не нашла что ответить.
Он подождал, потом кивнул сам себе, будто я все объяснила.
— Значит, не за недоимку, — сказал он. — Значит, за что-то большое. Это ничего. За большое не так обидно.
Я отошла к обгорелому плетню и стояла там, пока не перестало трясти.
Всю жизнь меня учили одному счету. Королевство, держава, польза, интерес короны. Всякий раз, когда отец подписывал указ о новой пошлине, за столом говорили: жестко, но необходимо, а иначе разорится казна. Я кивала. Я была послушная.
Я никогда не задумывалась, из чего складывается слово «казна». Оказалось, вот из чего. Из соляного амбара, кузни, тридцати дворов и человека по имени Мидан Кривой, который боялся служилых до икоты.
Морвед вычел их из счета, как вычитают порченый товар. Он даже не разозлился на них. Он просто посчитал.
Я оставила ему два слитка и сказала, чтобы делили на всех, кто выжил, и что если придут за долей чужие, пусть скажут: платил Шип. Кузнец кивнул, не глядя. Я думаю, он не запомнил.
Мы вышли из деревни к вечеру и встали на опушке, за версту, в сосняке, потому что оставаться на пепелище было нельзя: тот, кто жжет свидетелей, обязательно возвращается посмотреть, хорошо ли прогорело.
Он и вернулся. Только не оттуда, откуда я ждала.
Уже стемнело, когда вдоль кромки леса, шагах в трехстах слева, мелькнул огонек. Не пожар. Факел. Ровный, движущийся, прикрытый ладонью.
— Ложись, — шепнула я.
Мы легли в высокую траву, мокрую от росы, и она приняла нас беззвучно.
Фигура приближалась. Человек шел не как дозорный. Дозорный смотрит вперед и по сторонам, а этот все время оглядывался назад, на черное пятно деревни, и пригибался, и держался ближе к лесу.
Так ходит не тот, кто ищет. Так ходит тот, кто уходит.
Когда он подошел на бросок камня, стало видно ливрею: черное с серебром, цвета канцелярии. Конная стража при обозе.
Он был один. Коня он вел в поводу, и конь шел, понурив голову, а копыта у коня были замотаны тряпьем, чтобы не выдавали шага. Через седло был перекинут мешок, и мешок был тяжелый.
— Крапива, справа, — выдохнула я. — Бран, слева. Гвидо, держи его коня, если рванет.
Мы двинулись тремя дугами. Трава была мокрая, это помогало.
Он что-то почуял в последний миг: замер, вскинул голову. Поздно. Крапива вышла у него из-за левого плеча, Бран заслонил дорогу назад, а я встала между ним и лесом.
Он выхватил меч. Удар я приняла на свой клинок, вывернула кисть, и меч вылетел у него из руки и лязгнул о камень так, что в ночи это прозвучало как гром. Он потянулся к кинжалу на поясе, но Крапива уже стояла у него за спиной и держала острие под ухом.
— Не дергайся, — сказала она ласково, впервые за сутки открыв рот. — Шип не любит, когда ей мешают разговаривать.
Он замер. Глаза у него метались: с меня на Крапиву, с Крапивы на мешок.
— Я ни при чем, — выдохнул он. — Я простой стражник. Меня послали...
— Ты из охраны обоза, — сказала я.
Он вздрогнул. Слишком сильно вздрогнул.
— Ты стоял в Сторожевом. Твой обоз сгорел на площади. А ты уходишь в лес с мешком вместо того, чтобы нести службу. — Я подошла вплотную. — Вопрос один: чье это добро и куда ты его несешь.
Он посмотрел на мешок. И я по этому взгляду поняла, что он несет не деньги. Деньги так не держат. Так держат то, что боятся выпустить.
— Показывай.
— Там не мое, — он сглотнул. — Канцлерово. Мне велели вынести до огня и везти на юг, на заставу, и сдать под расписку.
Бран пнул мешок носком сапога. Тот глухо стукнул, и из горловины выскользнула бумага. Не монеты. Плотный свиток с красной сургучной печатью.
Я подняла его и развернула.
Письмо было короткое.
«Вольным Пределам, кому передадут. Женщина двадцати лет, темноволосая, зовет себя Шип, ходит с тремя. Взять живой. Мертвой втрое дешевле, но и мертвая годится. Цена: половина южных земель по реке и печать. Подписи не требуется, узнаете по щербине на кинжале, щербина у самой рукояти».
Я стояла и читала это в свете чужого факела.
Половина южных земель. За меня. Морвед никогда ничего не переплачивал, он был скупец до костей, и если он назначил такую цену, значит, я стоила ему дороже, чем тридцать девять обозов.
И еще значило вот что: он знал про щербину. Он видел кинжал в отцовской руке сто раз и запомнил.
— Ты знаешь, что тут написано? — спросила я.
— Не читаю я, — сказал стражник.
— Тебя как зовут?
— Осмунд.
— Откуда родом, Осмунд?
Он молчал так долго, что Крапива успела переступить с ноги на ногу.
— Отсюда, — сказал он наконец. — Со Сторожевого. Второй двор от кузни.
Я почувствовала, как у меня немеет лицо.
— Мать там, — сказал он ровно, глядя мимо меня в темноту. — И сестра с дитем. Я как узнал про приказ, побежал. Меня десятник за шиворот взял и сказал: стой, дурак, тебя первого туда и положат. А потом велел ларь вынести и мешок вынести и коня взять, чтобы я делом занялся и не смотрел.
Он замолчал. Потом добавил, все так же ровно:
— Я и занялся. Вынес. Копыта замотал. Хорошо вынес, аккуратно, ни один лист не помял.
Крапива опустила нож.
— Сколько их было? — спросил Бран.
— Сорок восемь конных и шесть с факелами. Кольцом встали. Сначала кольцом, потом уже жгли.
Я разрезала мешок кинжалом от горловины до дна, и бумаги хлынули на траву.
Расписки. Договоры. Оттиски печатей. Ларь со старостиной книгой Осмунд вез отдельно, приторочив к седлу, и книга была цела, и в ней рукой Мидана Кривого было записано тридцать девять обозов, вес и число, за три месяца.
Все то, что канцлер Морвед собирался тихо увезти из Сторожевого, пока Сторожевое догорает.
— Врать не буду, — сказала я, выпрямляясь. — Ты сегодня оказал мне услугу, сам того не желая.
Осмунд наконец посмотрел на меня. И я увидела, как в его лице что-то медленно сходится: свет факела, мой голос, кинжал у меня в руке и щербина у рукояти.
— Ты... — выдохнул он. — Погоди. Ты же утонула. Про тебя во всех церквях читали.
— Читали, — согласилась я.
— Ваше высочество, — сказал он и сел в траву, потому что ноги его не удержали.
Я присела перед ним на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне.
— Слушай меня, Осмунд со второго двора от кузни. Я дам тебе выбор, которого мне самой никто не дал. Либо ты едешь со мной и рассказываешь все, что знаешь про обозы, заставы и людей канцлера. Либо встаешь и идешь, куда шел, и сдаешь бумаги под расписку, и живешь дальше как жил.
— А что мне будет, если поеду?
— Скорее всего, смерть, — сказала я. — И скорее всего, скоро.
Он посмотрел на черное пятно долины, где еще светились красным отдельные точки.
— А если пойду?
— Тоже смерть. Просто позже и в постели.
Он вытер лицо ладонью, размазав сажу и слезы, и от этого стал похож на мальчишку.
— Мать у меня в подполе спала, — сказал он. — Может, и она в бадью успела. Как та старуха.
— Может, — сказала я, хотя знала, что подпол это худшее место при пожаре, и он тоже это знал.
Он встал.
— Поеду, — сказал он. — Только вы, госпожа, мне одно обещайте. Не про корону. Мне корона твоя без надобности. Обещайте, что тот, кто велел кольцом встать, до суда не доживет своей смертью.
Я хотела ответить.
Сзади, шагах в двадцати, хрустнула ветка.
Я обернулась.
Из-за сосны вышел человек. Не наш. Не стражник. Высокий, в черном плаще без герба, с лицом, закрытым капюшоном, и с арбалетом, взведенным и опущенным к бедру, как держат те, кто умеет стрелять от бедра.
— Принцесса Иллиана, — произнес он ровно, будто прочел с листа. — А ведь канцлер был прав насчет вас. Живая и щербатая.
Гвидо стоял в пятнадцати шагах у лошадей, спиной к нему, и своего арбалета в руках не имел.
Глава 4. Загонщик
Человек в черном плаще стоял ровно там, где ему было удобнее всего стоять.
Сосна прикрывала ему правый бок. Гвидо у лошадей оказался у него за спиной и в пятнадцати шагах, то есть далеко. Бран был слева, но между Браном и ним лежало кострище, через которое надо перепрыгивать, а прыжок через огонь занимает вдвое больше времени, чем шаг. Крапива стояла у меня за плечом с ножом, годным на пять шагов, а не на двадцать.
Он выбрал место заранее и стоял в нем спокойно.
— Не советую, — сказал он, когда Бран качнулся вперед. — Я успею.
Он не поднимал арбалет. Он держал его у бедра, стволом вниз и чуть вбок, как держат люди, которые стреляли по живому столько раз, что перестали целиться.
— Кто тебя послал? — спросила я.
— Никто. Меня не посылают. Меня пускают.
— Разница есть?
— Огромная, — сказал он. — Гончую посылают. Меня пускают вперед гончей.
У него был скучный голос. Не злой, не веселый, просто скучный, как у человека, который повторяет одно и то же слишком много лет.
— Я загонщик, ваше высочество. Я не ловлю. Я хожу и смотрю, где вы пьете, где вы меняете лошадей, кому платите и кого жалеете. Потом я рисую это на бумаге, и по моей бумаге вас берут. Сегодня я уже все нарисовал, так что стоять тут и разговаривать мне, в общем, незачем. Но любопытно.
— Что любопытно?
— Что вы поехали в Сторожевое, — сказал он. — Я поставил на то, что не поедете. Я проиграл шесть серебряных.
Осмунд поднял факел.
Я не приказывала. Я даже не смотрела на него, я смотрела в черноту под капюшоном и считала свои шансы, и шансов было полтора.
Осмунд поднял факел и швырнул его прямо в лицо человеку в плаще.
Тот выстрелил.
Он выстрелил именно так, как я и думала: от бедра, не поднимая оружия, не поворачивая корпус. Болт прошел там, где полсекунды назад была моя грудь, и вошел Осмунду в плечо, потому что Осмунд успел шагнуть вперед, а я успела упасть вбок.
Факел ударил загонщика в грудь, рассыпался искрами, и плащ занялся.
Бран прыгнул через кострище.
Он был тяжелый, он был медленный, он не должен был успеть. Но человек в горящем плаще на секунду перестал быть машиной для стрельбы и стал человеком, у которого горит одежда, и этой секунды хватило. Бран взял его в обхват, поднял и уронил спиной в сырую траву, и придавил коленом, и вбил кулаком в землю голову вместе с капюшоном.
Крапива уже сидела на Осмунде и зажимала ему плечо.
— Не вырывай, — командовала она. — Не вырывай болт, дурак, кровью изойдешь. Гвидо! Гвидо, тряпку!
Я подошла к Брану.
Он держал загонщика лицом в землю и заламывал ему руку, и загонщик не сопротивлялся, потому что был не дурак.
— Переверни.
Бран перевернул.
Капюшон сполз. Под ним оказалось лицо лет сорока, некрасивое, обыкновенное, с перебитым носом и с длинным старым шрамом от угла рта до уха, отчего казалось, что он все время слегка усмехается. Половина брови у него сгорела, и от него пахло паленой шерстью.
— Как тебя зовут?
— Тихий, — сказал он.
— А по имени?
— Тихий, — повторил он терпеливо. — Имя мне вернут, когда возьму вас. Так у нас заведено.
— У кого у вас?
Он молчал.
Бран надавил коленом. Тихий сипло вдохнул и не изменился в лице.
— Оставь, — сказала я Брану. — Он не будет орать. Он на службе, а не в драке.
Я села на корточки рядом.
— Ты сказал: вперед гончей. Кто гончая?
— Королевский ловчий, — сказал он. — Мы зовем его Серый волк.
Я слышала это прозвище раньше. Его говорили на тракте так же, как говорят про мор или про град: не со страхом даже, а с тем особым спокойствием, с каким люди говорят о неизбежном.
— Расскажи.
— А что рассказывать. — Тихий пошевелил плечами, устраиваясь удобнее в траве, будто собрался долго лежать. — Два года назад канцлер собрал ловчую службу. Не стражу, стража за жалованье воюет, а ловчую. Двадцать человек в черном железе без герба, потому что герб обязывает, а они не обязаны. За два года они сняли с южных трактов всех: Хромого Малька, братьев Вересковых, Собачью Милу с ее ватагой. Никого не привезли живым. Не потому, что дрались до последнего, а потому, что живых не полагается.
— А меня велено живой.
— Вот это и странно, — согласился Тихий. — Оттого и цена такая. Я двенадцать лет в этом деле и такой цены не видел.
— Кто он? Лицо у него есть?
— Есть, наверное, — сказал загонщик. — Он в закрытом шлеме ходит. Я его лица не видел ни разу, а я с ним второй год. Голос слышал. Голос... — Он подумал. — Не солдатский голос. Он говорит как в доме. Тихо и не повторяет.
Гвидо перевязывал Осмунда, обломив древко, и ругался вполголоса, и Осмунд был белый и молчал.
— Дальше, — сказала я. — Что ты нарисовал на бумаге.
— Вас. Троих ваших. Заимку в Волчьем лесу с северной стороны от гари, у трех сросшихся сосен.
Бран крякнул.
— Липки. Подставу, где вы оставили слиток. Мельника в Гнилом Броде, который вас кормит и берет за это медью. — Тихий смотрел в небо. — Я не хвалюсь, ваше высочество. Я объясняю, отчего вам меня убивать бессмысленно. Бумага ушла вчера с голубем.
— Восемь дней, — вдруг сказал Осмунд.
Мы все повернулись к нему. Он сидел, привалившись к колесу, серый лицом, и придерживал плечо.
— Про заимку не знаю, а вот что на заставе говорили. Через восемь дней канцлер сам поедет на юг. Личный поезд, своя карета, своя казна. Заставе велено дорогу чистить и подставы держать.
Тихий в траве повернул голову. Впервые за весь разговор в его лице что-то дрогнуло.
— Молчал бы ты, солдатик, — сказал он почти по-доброму.
— Отчего? — спросила я.
Он не ответил.
Я встала и прошлась вдоль кострища, чтобы думать на ходу.
Личный поезд канцлера. Его собственная казна, та, которую он не пишет ни в какие книги, потому что королю ее не показывают: военный сундук будущего короля. Все, чем он платит за оставшиеся печати. Если взять его, Морвед останется с шестью восковыми оттисками и пустыми руками, и Совет очень быстро вспомнит, что воск умеет плавиться.
Это было слишком хорошо. Это было ровно то, что мне нужно, и оно само шло навстречу, и от этого у меня зачесалось между лопаток.
— Осмунд, — сказала я. — А третьего дня на заставе что было?
Он поднял голову.
— Откуда вы знаете?
— Не знаю. Спрашиваю.
Он помолчал, вспоминая.
— Черная карета шла. На юг. Без герба, лаковая, шесть верховых при ней, и ни казначея, ни писаря, ни поклажи. Странная. Мы, как встали, десятник велел: к карете не подходить, в окно не заглядывать. — Осмунд поморщился, дернув плечом. — А потом кухарке велели каши сварить на одного и подать в карету. И ведро вынесли. И назад занесли.
— Кашу, — повторила я.
— И воду. Дважды за ночь.
В сосняке было тихо. Гвидо перестал ругаться. Крапива смотрела на меня.
— Десятник наш возьми и скажи писарю: птенца везут, гляди не спугни. — Осмунд облизнул губы. — Я тогда думал, сокола везут. Ловчего сокола, для охоты. У нас сокол в гербе, вот я и решил.
Я стояла и чувствовала, как земля под ногами становится очень далекой.
Мой брат Теодрик жил в Вельдхолле, в северном крыле, под присмотром двух нянек и учителя латыни. Это я знала. Это я знала точно, потому что за три месяца я четырежды платила людям, которые приносили мне вести из замка, и все четверо говорили одно: принц в замке, принц здоров, принц гуляет по галерее.
Четверо. Все четверо. Ни один не сказал: я его видел.
Я не спрашивала: ты его видел? Я спрашивала: он там? И они отвечали: там. За это я платила серебром, и они брали серебро и говорили то, что все в Вельдхолле знали и так.
— Шип, — сказал Бран.
— Погоди.
Я села на корень и уперлась лбом в ладони.
Морвед не оставил бы Тео в замке. В замке мальчик под сотней чужих глаз: няньки, повара, гвардия, послы. В замке мальчика нельзя ни спрятать, ни предъявить, ни увезти по-тихому. А Морведу нужно было именно предъявлять. Живой наследник это единственное, чем можно держать в узде тех шестерых, кто уже взял деньги: пока мальчик жив, они не в измене, они просто помогают канцлеру опекать сироту.
Живой наследник в железном ящике удобнее мертвого. И удобнее свободного.
— Он вывез его, — сказала я. — Он давно его вывез. Тео не в замке.
Крапива подошла и села рядом. От нее пахло гарью, как от всех нас.
— Тогда где?
— В карете, которой кормят кашей на одного, — сказала я.
Тихий в траве очень внятно вздохнул.
Я повернулась к нему.
— А вот теперь ты будешь говорить, — сказала я, — потому что я поняла достаточно, чтобы понять, когда ты врешь.
Он смотрел на меня снизу вверх и не отводил глаз.
— Я вам скажу одно, ваше высочество, и это будет чистая правда, — произнес он. — Бросьте. Все бросьте. Сядьте на корабль в Ринланд, там вас никто искать не станет, вы им живая невыгодны и мертвая невыгодна. Восемь дней, поезд, карета, мальчик, все это очень удобно легло, правда? Такое само не ложится.
— Ты меня отговариваешь.
— Я себе цену набиваю, — сказал он. — Живая вы стоите половину южных земель. Живая и на корабле вы стоите столько же и еще целы. Мне мертвых на счету хватает.
Бран занес кулак.
— Оставь, — сказала я. — Свяжи ему руки и сними сапоги.
— Шип...
— Сапоги, Бран.
Бран стянул с загонщика сапоги, ворча, и швырнул их в кусты. Потом связал ему руки спереди, длинно, чтобы можно было идти, но нельзя было драться.
Я присела над ним в последний раз.
— Иди к своему Серому волку и передай ему слово в слово. Шип придет за канцлером. Не за золотом, не за печатями, за канцлером лично. Пусть готовит место.
Тихий помолчал.
— Вы понимаете, что делаете?
— Понимаю, — сказала я. — Я даю ему то, чего он хочет, и на том условии, которое выбрала сама. Это не одно и то же, что попасться.
— Это ровно одно и то же, — сказал загонщик и, кряхтя, поднялся на босые ноги. — Но за сапоги спасибо. Ноги мне еще пригодятся.
Он ушел в темноту, и трава долго шуршала там, где он шел.
Бран смотрел ему вслед и молчал, и молчание у него было тяжелое.
— Он приведет их к заимке, — сказал он наконец.
— Заимку бросаем сегодня же. Уходим к трем соснам, потом на север, к Гнилому Броду. — Я подняла с земли брошенный арбалет загонщика. — Гвидо, глянь. Хорошая вещь?
Гвидо взял его обеими руками, как берут младенца, повернул к свету догорающего кострища, провел большим пальцем по скобе.
И замер.
Он стоял так долго, что Крапива успела спросить дважды.
— Гвидо?
— Это моя работа, — сказал старик.
— Что?
— Моя работа, — повторил он и повернул арбалет ко мне скобой. — Вот клеймо оружейной. Вот мое, три насечки. А вот номер, я их сам выбивал. Сто девятнадцать.
Он поднял на меня глаза, и лицо у него было такое, какого я у него никогда не видела.
— Я делал его двенадцать лет назад, по особому заказу, на короткое плечо, чтобы бить с седла одной рукой. И выдан он был по описи одному человеку. Капитану вашей личной стражи.
В сосняке стало очень тихо.
— Кайден Ворр умер три года назад, — сказала я. — Я стояла у его гроба. Я клала ему в гроб перчатку.
— Значит, кто-то снял этот арбалет с покойника, — сказал Гвидо. — Или покойник его не отдавал.
Глава 5. Приданое, которого не будет
Мельницу в двух верстах от Гнилого Брода бросили три года назад, когда речку Липовку перегородили выше по течению, и с тех пор колесо стояло, а в колесе жили галки.
Мы вычистили нижнюю клеть, натаскали соломы и повесили на дверь одеяло, чтобы не видно было огня. Осмунд лежал у стены, в жару, и Крапива меняла ему тряпку на плече каждый час.
Она делала это молча. Она молчала третьи сутки, с самого Сторожевого, и это было хуже, чем если бы она кричала.
Гвидо сидел у окна и разбирал арбалет загонщика на части. Он разложил их на чистой холстине по порядку, как раскладывают инструмент перед операцией, и трогал каждую железку большим пальцем.
— Ложе орех, — бормотал он. — Тетива своя, не моя, мою сменили. Скоба моя. Стремя мое. Спуск мой, только пружину перекалили, дурни.
— Гвидо.
— Двенадцать лет, — сказал он, не поднимая головы. — Двенадцать лет назад. Я на нем чуть не ослеп, потому что плечо короткое, а натяг просили полный, и там все на волосок.
Осмунд у стены зашевелился.
— Пить, — сказал он.
Крапива дала ему пить.
Он выпил, посмотрел на нас всех по очереди воспаленными глазами и вдруг спросил хрипло:
— Госпожа. А как это все началось-то?
Бран у двери хмыкнул.
— Долго рассказывать, — сказала я.
— Мне лежать долго, — сказал Осмунд.
Я села к столбу, вытянула ноги и стала рассказывать. Не ему. Себе. За три месяца я ни разу не проговорила это вслух целиком, и оказалось, что вслух оно звучит иначе, чем в голове.
Три месяца назад я еще верила, что худшее в жизни это собственная помолвка.
Меня выдавали за герцога Астера Ринландского, человека с улыбкой доброго дядюшки и глазами торговца лошадьми. Союз двух корон, говорил канцлер Морвед. Мир на двадцать лет, говорил канцлер Морвед. Твой отец будет спокоен за державу, говорил канцлер Морвед. И мой отец, король Ойвен Третий, кивал с трона, укутанный в меха посреди теплого зала, серый лицом, будто из него по капле выпускали кровь.
В тот вечер меня одевали четыре часа. Платье было цвета соли, тяжелое, с речным жемчугом по вороту, и в нем нельзя было нагнуться. Мне надели на палец кольцо Ринланда, широкое, холодное, и оно было велико, и его подвязали ниткой изнутри, чтобы не слетело за ужином.
Тео сидел за столом рядом со мной, в новом камзоле, и болтал ногами, потому что не доставал до пола. Ему было двенадцать. У него всю зиму болело горло, и на приемах он старался не кашлять, зажимая рот рукавом, а потом сидел красный от натуги.
— Илли, — шепнул он мне между переменами. — А в Ринланде море теплое?
— Не знаю.
— Если теплое, ты мне напиши. Я приеду и научусь ходить под парусом.
Он говорил серьезно. Он вообще все говорил серьезно, потому что был младше меня на восемь лет и старше всех за этим столом вместе взятых.
Я улыбалась, как учили, и думала о том, что через месяц уеду и что это, наверное, не так уж плохо. Меня всю жизнь готовили к отъезду. Дочь короля это разменная монета, и лучшее, что с монетой может случиться, это чтобы ее потратили с толком.
А ночью, когда отзвенели последние кубки, я пошла в отцовский кабинет.
Не отменять свадьбу. Просить о другом: чтобы отца показали не придворным лекарям, а кому-нибудь еще, хоть коновалу, хоть травнице из Долгой Слободы. Он таял на глазах, и никто, кроме меня, будто этого не замечал.
Дверь кабинета была приоткрыта. За ней горела одна свеча, и я услышала два голоса.
Канцлера и моего жениха.
— Соль уйдет по южному тракту тремя обозами в седмицу, — говорил Морвед негромко. — Казна пустеет красиво, ваша светлость. К зиме в подвалах Вельдхолла не останется и медяка, а книги покажут, что золото честно потрачено на приданое принцессы и на ваш драгоценный мир.
— А король? — спросил Астер.
— Король угасает по расписанию, — свеча дрогнула. — Микстура делает свое дело. К равноденствию мальчишка Теодрик останется единственным наследником. Двенадцать лет, слабое горло, любит кататься на лодке по проливу. Дети так неосторожны у воды.
Астер что-то ответил, я не разобрала.
— А потом державе понадобится твердая рука, — сказал Морвед. — Разумная. Моя.
— А ваша принцесса?
— Ваша, ваша светлость. Увезете за море, и пусть вышивает. Мертвая была бы надежнее, но и замужняя за тысячу верст сойдет. Она не из тех, кто станет копать. Хорошенькая, послушная, пустая.
Пустая.
Знал бы он, как я в тот миг пожалела, что послушная.
Локоть мой задел бронзовый подсвечник у двери, тот качнулся, и я поймала его в воздухе за секунду до грохота и прижала к груди обеими руками. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно на весь этаж. Свеча за дверью замерла.
Я не дышала. Целую вечность.
— Показалось, — сказал наконец Морвед. — Крысы.
Крысы.
Я шла по галерее и не чувствовала ног, и всю дорогу до своих покоев думала одну-единственную мысль, глупую и детскую: как же так, ведь он меня на коленях качал.
В отцовском кабинете, в потайном ящике под подоконником, о котором знали только он да я, лежала расходная книга. Настоящая, с настоящими цифрами, которую отец вел сам с молодости, потому что не доверял писарям. Я взяла ее наутро, пока замок спал.
И еще взяла старый кинжал со щербиной у рукояти.
Щербину эту отец сделал сам, когда мне было девять. На соколиной охоте с северного берега прилетела стрела, и он сшиб ей наконечник вот этим клинком, наотмашь, не глядя, и потом два часа сидел на пне и не мог разжать пальцы. Стрелка не нашли. Отец приказал не искать.
Больше из дворца я не вынесла ничего.
На следующее утро карета невесты сорвалась с прибрежной дороги в пролив. Нашли платье. Нашли туфлю. Нашли перепуганную служанку, которая рыдала и клялась, что принцесса Иллиана канула в воду.
Служанку звали Крапива, вода была ей по колено, а туфлю она бросила сама.
— Хорошая девочка, — сказала я. — Врет как дышит.
Крапива у стены не подняла головы. Но плечи у нее чуть разошлись.
— Три месяца, — сказал Осмунд.
— Три месяца, — согласилась я. — И за эти три месяца я не сделала ничего. Я щипала обозы и думала, что воюю.
Бран отлепился от косяка.
— Ты кормила Долгую Слободу всю весну, — сказал он. — И Мокрую Падь. И тех, кого выгнали с варниц.
— Я кормила их канцлерским золотом, которое он все равно списал бы на разбой, — сказала я. — Я была для него удобной. Пока Шип грабит на юге, всем понятно, куда девается казна.
Я развернула на коленях карту, засаленную, в пятнах воска.
— Хватит. Через семь дней Морвед сам поедет на юг. Личный поезд, личная карета, личная казна. То, что он копит для себя, а не для книг. Военный сундук будущего короля.
Гвидо перестал возиться с железками.
— Ты хочешь ограбить канцлера, — медленно проговорил Бран. — Не обоз. Его самого.
— Я хочу забрать то, на что он купит седьмую печать, — сказала я. — Шесть у него есть. Седьмую он берет прямо сейчас, деньгами или страхом. Если у него не будет ни денег, ни времени, шестеро уже купленных начнут думать. А думающий купленный это самый ненадежный товар на свете.
— А мальчик? — тихо спросила Крапива.
Это были первые ее слова за три дня.
Я посмотрела на нее.
— И мальчик, — сказала я. — Он возит его с собой. Каша на одного, ведро дважды за ночь. Он не оставит его ни в замке, ни на заставе, потому что мальчик ему нужен под рукой. Значит, где канцлер, там и Тео.
Бран сел на бочонок, и бочонок скрипнул.
— Шип. Ты сама слышала, что сказал загонщик. Все легло слишком удобно.
— Слышала.
— Семь дней. Одна дорога. Одно место, где карета обязана ползти шагом. Это не случай. Это приглашение.
— Знаю, — сказала я.
— И?
Я свернула карту.
— И я пойду. Потому что если это ловушка, значит, в ней есть приманка. А приманка у него одна, и ей двенадцать лет, и она боится грозы.
Бран долго молчал.
— Дура ты, — сказал он наконец, без всякой злости, почти нежно.
Гвидо начал собирать арбалет обратно.
Крапива подняла голову от Осмундова плеча.
— Заимку они уже нашли, — сказала она. — Значит, надо новое место. И надо знать спуск лучше, чем они.
— Будет, — сказала я.
Она помолчала, потом вытерла руки о подол и сказала, глядя в сторону:
— Ее Веснушкой звали.
Все замолчали.
— Ту, в золе. Я у кузнеца спросила. Веснушка, старостина внучка, семи лет. Она в тот вечер на площади плясала, потому что обозные привезли дудку и играли.
Крапива подняла на меня глаза, и они у нее были совершенно сухие.
— Я ее вытащила и сидела, и все думала: чего я сижу-то. А потом поняла: я жду, что кто-нибудь придет и скажет, что теперь делать. Всю жизнь ждала. И на телеге под перекладиной тоже ждала, пока ты не пришла.
— Крапива.
— Так вот, — сказала она, — я больше не жду. Ты меня в дело возьмешь на спуск, а не оставишь с лошадьми. Я замки открываю быстрее всех в Гальмарине, и ты это знаешь.
Я посмотрела на Брана. Бран смотрел в потолок.
— Возьму, — сказала я.
Бран отошел от двери, взял с полки уголь и стал чертить прямо на дощатом столе.
— Тогда давай думать сразу до конца, — сказал он. — Спуск это полдела. Допустим, взяли сундук, допустим, вытащили мальчишку. А дальше что? Дальше все равно Вельдхолл, потому что твой отец там, и Совет соберется там, и венчание там.
Он провел углем кривой овал и внутри него квадрат.
— Замок, — сказал он. — Я в нем девятнадцать лет прослужил. Ворота двое, оба под гвардией, оба ночью на цепи. Стены двадцать локтей, кладка старая, но лазить не по чему. Речные ворота заложены при твоем деде.
— И?
— И есть потерна, — сказал Бран. — Под соляным подвалом. По ней зимой возили лед с пруда, чтобы не гонять телеги через двор. Ход в полроста, двести шагов, выходит в овраг за прачечными. Он и при твоем деде был не по описи, и при твоем отце не по описи, и я так думаю, что он и сейчас не по описи, потому что о нем знали трое: смотритель погребов, старший над ледниками и десятник, который водил караул.
Он ткнул углем в стол.
— Десятником был я.
Я долго смотрела на кривой овал.
— Запомни это, — сказала я. — И никому больше не говори. Ни мне при чужих, ни своим, ни во сне.
— Я и так молчал девятнадцать лет, — сказал Бран. — Один раз рот открыл, и то про канцлера. Ну и вот, сижу тут с вами.
К вечеру Гвидо сходил в Гнилой Брод за пшеном и вернулся раньше, чем я ждала, и пришел не через мост, а вброд, мокрый по пояс.
Он бросил на стол мешок с пшеном и рядом с мешком положил лист.
Плотный, желтоватый, с обтрепанным низом: такие срывают с ярмарочного столба, когда глашатай уходит. По верхнему полю шла печать. Не соколиная канцелярская. Большая, королевская, в две ладони, с гербом Гальмарина.
— Читай, — сказал Гвидо.
Я читала вслух, потому что у меня не получалось читать про себя.
«Волею государя нашего Ойвена Третьего объявляется всем сословиям и городам. Слух о гибели дочери короля, принцессы Иллианы, оказался ложен. Милостью божьей ее высочество спаслась из вод пролива и все сие время пребывала в уединении, в тяжкой болезни и в помрачении памяти, под попечением верных людей. Ныне здоровье ее восстанавливается. Помолвка с его светлостью герцогом Астером Ринландским остается в силе, и венчание совершится в день осеннего равноденствия в Вельдхолле, дабы державе быть в мире и родству в крепости».
Внизу, под королевской печатью, стояла вторая, поменьше. Сокол без короны, с опущенным крылом.
В клети было слышно, как в колесе возятся галки.
— До равноденствия сколько? — спросил Бран.
— Двадцать три дня, — сказал Гвидо.
Я держала лист двумя руками и смотрела на слова «под попечением верных людей».
Он не искал меня, чтобы убить. Он никогда не искал меня, чтобы убить. Он заранее приготовил мне место: тихую, больную, беспамятную невесту, которую покажут народу, подведут к алтарю и дадут в руки перо. И тогда все, что он взял, станет законным, потому что подпишет дочь короля своей живой рукой.
Он назначил день. Он объявил его на всех столбах от столицы до южной заставы, прежде чем поймал меня.
Значит, он был совершенно уверен, что поймает.
Глава 6. Ярмарка в Гнилом Броде
В Гнилой Брод я пошла в чужом платье, с корзиной лука на локте и с грязью, втертой в шею.
Платье Крапива достала у мельничихи: коричневое, с заплатой на подоле, кислое от чужого пота. Волосы мне убрали под платок и вымазали висок сажей, будто я утром чистила печь и не умылась. Кинжал лежал на дне корзины, под луком.
— Спину, — сказала Крапива, разглядывая меня напоследок.
— Что спину?
— Опусти. Ты стоишь, как палку проглотила. По одной спине и возьмут.
Я опустила плечи. Оказалось, что это трудно физически: между лопаток тянуло, будто там держали ремнем. Пятнадцать лет меня учили держать спину, и это единственное, чему я выучилась так, что оно въелось в кость.
Ярмарка в Гнилом Броде стояла три дня в конце месяца, и в этот раз народу набилось вдвое против обычного, потому что после Сторожевого пол-округи снялось с мест и потянулось торговать тем, что успело вынести.
Пахло дегтем, кислой капустой, конским навозом и жареным луком.
Я пошла вдоль рядов, приценяясь к веревкам, к горшкам, к дрянному полотну, и слушала.
— ...говорят, они кольцом встали и стрелами били, кто выскакивал.
— Врешь.
— Сам не видал. Кузнец ихний у моего свояка лежит, руки в тряпках. Он и говорит.
— А чего им Сторожевое-то сдалось?
— А кто их разберет. Служилые.
Возле лавки с уздечками спорили двое:
— Шип, он и жжет. Он этой весной у Мокрой Пади мельницу сжег.
— Не жег он мельницы. Мельница сама сгорела, мельник спьяну.
— Все они одним миром.
Я стояла, выбирала уздечку, которая была мне не нужна, и слушала, как из меня делают того, кто сжег Сторожевое.
Это было проделано быстро и умело. Дня не прошло.
У помоста в середине площади собралась толпа. Глашатай в казенном кафтане читал указ, тот самый, с двумя печатями, и читал уже, судя по хрипоте, не первый раз за утро.
— «...ныне здоровье ее восстанавливается. Помолвка с его светлостью герцогом Астером Ринландским остается в силе, и венчание совершится в день осеннего равноденствия...»
Толпа слушала хорошо. Бабы утирали глаза.
— Живая, — сказала рядом со мной старуха с корзиной яиц. — Слава те господи. Молоденькая ведь. Я ее видала, как везли на богомолье, махала нам ручкой.
Я тоже помнила ту дорогу на богомолье. Мне было тринадцать, меня везли в закрытом возке, и я махала в окно, потому что было скучно и потому что няня велела махать.
— А болезнь-то, вишь, память отшибла, — говорила старуха. — Оно и лучше. Чего хорошего помнить, как тонула.
Я поблагодарила ее за яйца, которых не покупала, и пошла дальше, и мне очень хотелось сесть прямо в пыль между рядами.
Морвед был умнее меня на два хода, и оба хода он сделал за одну ночь.
Он объявил меня живой. Теперь всякий, кто скажет, что видел принцессу на тракте с саблей, будет говорить о больной беспамятной девочке, сбежавшей из-под попечения. Не о свидетеле. О бедняжке.
И он объявил меня беспамятной. Что бы я ни рассказала Совету, у этого рассказа заранее готово имя: помрачение.
У коновязи, где стояли телеги погорельцев, я увидела кузнеца из Сторожевого.
Он сидел на облучке, и руки у него были уже не в тряпках, а в жидко намазанном дегте, и пальцы не гнулись. Рядом на телеге были разложены его товары: два безмена, гнутый вертел и подковы. Восемь подков. Тот самый заказ, из-за которого он ночевал в кузне.
Никто не покупал. Люди подходили, брали в руки, качали головой и клали обратно, потому что своих подков хватало.
Я купила все восемь.
— Куда тебе столько, тетка, — сказал он равнодушно.
— На хозяйство.
— На какое хозяйство восемь подков.
— На большое, — сказала я и положила ему на телегу серебро.
Он посмотрел на серебро, потом на меня, и глаза у него были пустые, как окна в сгоревшем доме, и он меня не узнал: три дня назад я стояла перед ним в саже, а теперь стояла перед ним в саже. Он просто не смотрел на лица.
— Слышь, — сказал он мне вслед. — А правда, что это Шип сделал?
Я остановилась.
— На ярмарке говорят, — сказал он. — Говорят, за то, что мы обоз пустили ночевать. Мол, он мстит тем, кто служилых привечает.
— А ты как думаешь?
Кузнец пошевелил черными пальцами.
— Я думаю, — сказал он, — что мне все равно теперь, кто. Мне бы знать за что.
Я шла между рядов и несла восемь подков, и они били меня по бедру, и мне это было нужно.
Барона Тревена из Дола я нашла у скотного ряда.
Он торговал волов, и торговал плохо: стоял, привалившись к жерди, и молча слушал, как барышник расписывает ему пару красных, и было видно, что деньги у него есть, а желания нет.
Он постарел. Три месяца назад на помолвке он стоял третьим справа от трона в парадном кафтане с накладным серебром, и кафтан был перешит из старого, я тогда это заметила и устыдилась, что заметила.
Я подошла и стала рядом, глядя на волов.
— Правое колено у левого, — сказала я тихо. — Он его бережет. Он на нем и месяца не выходит.
Барышник обернулся с руганью. Тревен посмотрел на меня.
Я подняла глаза.
Он побелел так, что стало страшно за его сердце, и очень медленно опустил руку на жердь.
— Пойдемте, — сказал он.
В задней комнате трактира «Три подковы» пахло пивной кислятиной. Тревен сел на лавку, положил руки на стол ладонями вниз и уставился на них.
— Вы одна?
— Нет.
— Хорошо, — сказал он. — Одной вам нельзя.
Он молчал долго. Я не торопила.
— Я взял, — сказал он наконец. — Ваше высочество. Я взял четыре тысячи.
— Знаю.
Он поднял голову.
— Знаете?
Я вынула из-за пазухи сложенный вчетверо лист, развернула и положила на стол перед ним. Его расписка. Его собственная подпись, крупная, старомодная, с завитком на последней букве, и оттиск его печати в углу: дубовый лист и три желудя.
Он смотрел на нее и не трогал.
— Я четыре ночи не сплю, — сказал он. — Я все думал, как это будет. Думал, придут ночью, покажут бумагу и скажут: подпиши вот тут. А оно вон как. Ярмарка. Волы.
— Расскажите мне, как вы взяли.
— А что рассказывать, — сказал Тревен и вдруг усмехнулся. — Дол мой заложен Дому Кессель четвертый год. Три деревни, двести сорок душ. Проценты я плачу шерстью, а шерсть в этом году не пошла, потому что овец покосило. К осени Кессель забирает деревни. У меня восемь дочерей, ваше высочество. Восемь. Старшей двадцать шесть, она уже перестала спрашивать.
Он подвинул расписку пальцем на палец от себя.
— Канцлер прислал человека. Человек сказал: барон, ваша печать в Совете стоит четыре тысячи, а королю она не стоит ничего, потому что король ее у вас не спрашивал ни разу за тридцать лет. И это правда, ваше высочество. Ни разу. Совет собирался при мне дважды: когда короновали вашего отца и когда меняли соляную пошлину.
— И вы взяли.
— И я взял, — сказал он спокойно. — Я выкупил Дол и выдал двоих. И если вы пришли меня резать, то я вам вот что скажу: я продал не вас. Я продал воск. Кусок воска, который тридцать лет лежал у меня в ларце и никому не был нужен.
Он замолчал.
— А потом сожгли Сторожевое, — сказала я.
Тревен закрыл глаза.
— А потом сожгли Сторожевое, — повторил он.
Я взяла расписку со стола.
И протянула ему.
Он не понял. Он смотрел на бумагу в моей руке и не брал.
— Забирайте, — сказала я. — Она ваша.
— Ваше высочество...
— Барон, я умею считать не хуже канцлера. С этой бумагой в руках я могла бы вас держать, как он вас держит. Могла бы прийти в нужный день и сказать: печать сюда, или в Совете узнают, за сколько вы ее продали. И вы бы поставили. И до конца дней вы бы меня ненавидели тихо, как ненавидите его.
Тревен взял расписку. Пальцы у него дрожали.
— Мне нужен не ваш воск, — сказала я. — Мне нужно, чтобы вы пришли и сказали вслух, что взяли и от кого. Это гораздо дороже, и купить это нельзя. Поэтому я не покупаю. Я прошу.
Он держал расписку обеими руками, как держат горячее.
— Когда? — спросил он хрипло.
— В день равноденствия. Совет соберут?
— Соберут. — Он вытер лоб рукавом. — Сразу после венчания, в тот же вечер. Всех двенадцать. Утверждать канцлера регентом при малолетнем государе.
— При каком малолетнем?
Тревен посмотрел на меня почти с жалостью.
— Ваше высочество. Ваш отец не доживет до равноденствия. Это не тайна, это в приглашениях сказано впрямую: «на случай, если богу будет угодно». Приглашения разосланы месяц назад.
Месяц назад. Отца еще возили в кресле по галерее, а приглашения уже лежали в сумках у курьеров.
— Сколько у него голосов? — спросила я.
— Шесть верных. Седьмого нет.
— Кто седьмой?
— Белый Лог, — сказал Тревен. — Солевары. Печать держит старшина, Марта Броль. Их печать самая старая в Совете, потому что воск для всех прочих варят они же.
Он поднял на меня глаза.
— Вы не знали? Печать нельзя подделать не оттого, что резчик хорош. Оттого, что воск варят раз в год, на соли этого года, и в него кладут метку года, и метку знают только в Белом Логу. Прошлогодним воском печатать нельзя, Совет такую грамоту рвет не глядя. Вот отчего канцлер за три года не выжег их, как выжег Сторожевое. Ему нужен их воск.
— И что он с ними делает?
— Душит, — сказал Тревен. — Оброк на варницы поднят вчетверо. Пошлину берут не солью, а серебром. Марта уже заложила две варницы из пяти. К равноденствию она либо продаст печать, либо пойдет по миру со всей слободой.
Я встала.
— Барон. Еще одно. На ярмарке говорят, что Сторожевое сжег Шип.
Тревен поднял голову.
— Говорят, — согласился он.
— С какого дня говорят?
Он подумал.
— С позавчерашнего утра. — И вдруг понял, о чем я спрашиваю, и медленно откинулся к стене. — С позавчерашнего утра, ваше высочество. Оно ведь еще дымилось.
— Кто первый сказал?
— А кто их разберет. Тут двое приезжих в кабаке рассказывали, будто своими глазами. Один из них потом торговал шкурами и торговал плохо, я еще подумал: скорняк, а шкуру мнет как кошель.
Я кивнула.
Загонщики. Их и правда пускают вперед гончей, только рисуют они не одни карты.
— Барон. Где сейчас королевский лекарь?
Тревен моргнул.
— Мэтр Ансельм? Да тут же он. Я его нынче утром у травницы видел, торговался за сушеный горицвет и ругался, что дрянь. Он на юг едет, за канцлерским поездом. Он третий день тут ночует, вон над нами, в угловой комнате.
Наверху, над нашими головами, скрипнула половица.
Тревен поднял глаза к потолку.
Потом посмотрел в окно, и лицо у него переменилось.
Я шагнула к окну и встала сбоку от рамы.
По площади, между рядами, шли трое. Не стража. Стража ходит как ходит: расталкивая, покрикивая, глядя поверх голов. Эти шли иначе, врозь, каждый своим проходом, и не смотрели ни на товар, ни на людей. Один держал руку под плащом, у бедра.
Черное железо без герба. Ловчие.
— Барон, — сказала я, не оборачиваясь. — Идите к волам. Купите ту красную пару, торгуйтесь долго и громко.
— Ваше высочество...
— Громко, барон. И правое колено все-таки посмотрите.
Он ушел. Я слышала, как он спускается по лестнице и как через минуту на площади поднимается его голос: обиженный, скандальный, барский.
Я подняла корзину с луком и пошла к черному ходу.
И тут наверху, в угловой комнате, кто-то уронил на пол что-то стеклянное, и оно разбилось, и высокий испуганный голос закричал:
— Я не поеду! Слышите? Я никуда больше не поеду, увольте, я стар!
Глава 7. Ларец мэтра Ансельма
Лестница в «Трех подковах» была узкая, в одну ногу, и скрипела на четвертой и на седьмой ступени.
Я прошла их, наступая на края, у стены, где доска лежит на балке.
Дверь угловой комнаты была приотворена, и оттуда несло камфарой и уксусом.
— ...вы поедете, мэтр, — говорил ровный канцелярский голос. — Вы поедете, потому что подорожная выписана на ваше имя, и лошади оплачены, и в вашем возрасте бегать поздно.
— Я не бегу! — Голос старика сорвался на визг. — Я говорю, что я стар и что у меня руки трясутся! Посмотрите на мои руки! Я вчера склянку разбил, и сегодня разбил, и завтра разобью!
— Так и хорошо, — сказал канцелярский. — Много ума не надо. Ложку отмерить.
Я толкнула дверь плечом и вошла с корзиной лука.
В комнате было трое. Маленький сухой старик в дорожном платье, с седым пухом вокруг лысины, стоял у стола, и вокруг него по полу блестело стекло. У окна сидел человек в темно-сером, писарского вида, с чернильным пятном на пальце. Третий, слуга, возился с ремнями дорожного сундука на коленях.
— Лук не надо, — сказал писарский, не оборачиваясь. — Пошла вон.
Я поставила корзину на пол, вынула из-под лука кинжал и приставила ему к шее сзади, под ухом, где кожа тонкая.
— Сидите, — сказала я. — Все.
Слуга дернулся. Кинжал вошел в кожу писарского на волос, тот охнул, и слуга замер на коленях с ремнем в руках.
Старик медленно поднял голову.
Он смотрел на меня секунды три, и в его глазах что-то менялось. Он видел меня сотни раз. Он щупал мне горло, когда я болела в двенадцать лет, и клал холодную ладонь мне на лоб, и говорил, что принцессам полагается болеть красиво.
— Господи помилуй, — сказал мэтр Ансельм и сел прямо на осколки.
Внизу хлопнула дверь трактира.
Хлопнула так, как хлопают, когда входят четверо и последний не придерживает.
— Мэтр, — сказала я. — Ларец берите. Быстро.
— Какой ларец?
— Тот, с которым не расстаетесь. Он у вас в изголовье, вы на нем спите.
Он посмотрел на кровать, потом на меня и вдруг перестал дрожать. Совсем. Как будто в нем щелкнула какая-то давно заклиненная защелка.
— Да, — сказал он. — Разумеется. Разумеется, ваше высочество.
Он вытянул из-под подушки плоский ларец в кожаном чехле и прижал его к животу обеими руками.
По лестнице пошли шаги. Не крадучись. Спокойно, вразвалку, четвертая ступень скрипнула, седьмая скрипнула.
Я вырубила писарского рукоятью в висок, не потому что он был опасен, а потому что он был громкий. Слугу Ансельм неожиданно ударил сам, тем самым ларцом, наотмашь, и слуга сел на сундук.
— Окно, — сказала я.
Окно выходило на крышу конюшни. Ставня была прибита гвоздем, гвоздь я выбила кинжалом.
Дверь открылась, когда я уже подсаживала старика на подоконник.
В проеме стоял человек в черном железе. Забрало у него было поднято, и лицо под ним было самое обычное, скучающее, с редкой бородкой.
Он не крикнул. Ловчие не кричат.
Он шагнул и ударил, и удар был короткий, снизу, в живот, безо всякого замаха, самый деловой удар, какой я видела в жизни.
Я ушла вбок и вниз, пропустила клинок над бедром, поймала его руку в локтевой сгиб и вбила его же лицом в косяк. Он отшатнулся, но не упал, и второй уже лез из-за его плеча.
Тогда снизу, с крыши конюшни, коротко щелкнуло.
Болт вошел второму в бедро, и он сел, и застрял в дверях, и это на два вдоха закупорило проход.
— Прыгайте! — заорала я старику.
Ансельм прыгнул. Он прыгнул с подоконника на крышу конюшни, как мешок, и покатился по дранке, и его снял оттуда Бран, встав внизу и приняв на руки.
Я перелезла следом, и в этот миг первый ловчий все-таки достал меня: не клинком, рукой. Он поймал меня за щиколотку и потянул назад.
Гвидо выстрелил третий раз, промазал, потому что перезаряжал на весу, и тогда он сделал единственное, что оставалось: бросил арбалет, влез в окно и ударил ловчего плечом.
Они упали внутрь оба.
Я перевалилась обратно через подоконник.
В комнате уже все катилось по полу: перевернутый стол, осколки, лук из моей корзины. Гвидо лежал сверху на ловчем и держал его запястье двумя руками, и ловчий выкручивал руку с кинжалом к его боку, медленно и неотвратимо, потому что был втрое моложе.
Я всадила отцовский кинжал ему в подмышку, между пластинами, там, где нет железа.
Он выдохнул и обмяк.
Гвидо скатился с него, встал на четвереньки, потом на ноги, подобрал с пола свой арбалет и сказал:
— Пошли.
— Ты цел?
— Пошли, Шип.
Мы ушли по крыше конюшни, через двор с гусями, огородами вниз, к Липовке, и перешли ее вброд по грудь, держа старика под руки. Ансельм не выпустил ларца ни на секунду, даже когда его сносило течением.
За нами не гнались. Ловчие не гонятся толпой по улицам, они возвращаются к тому, кто рисует бумаги.
На мельницу мы пришли к вечеру.
Осмунд, увидев старика, попытался встать и не смог. Крапива ушла ставить чай.
Ансельм сел на бочонок, поставил ларец на колени и сидел так, глядя в пол, и очень долго молчал. Потом сказал:
— Я травил его четырнадцать месяцев.
Никто не ответил.
— Сурьма и рвотный камень, — сказал он. — По четверти грана в вечернем питье. Не убивает. Съедает.
— Зачем? — спросила я.
— Затем, что меня попросили, — сказал старик, и лицо у него скривилось. — Ваше высочество, вы, наверное, думаете, что меня пытали. Никто меня не пытал. Ко мне пришел канцлер и положил на стол приходную книгу аптекарского приказа, где моей рукой записано, что я в марте брал сурьму и рвотный камень. Я их и правда брал: сурьма идет в глазную мазь, а рвотный камень при водянке. И он сказал: мэтр, вы человек ученый, вы понимаете, как это читается со стороны. А потом сказал: делайте, что скажу, и книга полежит у меня в столе.
— И вы стали делать.
— Я стал делать, — согласился Ансельм. — Первый месяц я себе объяснял, что доза мала. Второй месяц я объяснял, что если откажусь, придет другой и даст больше. Третий месяц я уже ничего не объяснял, а просто отмерял ложку.
Он поднял на меня красные глаза.
— Мне семьдесят один год. У меня в Вельдхолле дочь и трое внуков, и все они живут на мое жалованье. Вот и все мое злодейство, ваше высочество. Никакого другого нет.
Я села напротив него.
— Отец жив?
— Жив, — сказал он. — И до равноденствия будет жив, я за это отвечаю головой, и мне это сказано теми же словами.
— Как так?
— А так, — сказал Ансельм, — что доза выверена. Государь должен дожить до венчания и подписать своей рукой три бумаги: брачный договор, отказ от приданого в пользу короны и грамоту об опеке над принцем Теодриком. Мертвый король не подписывает. Поэтому меня и гонят на юг: канцлер хочет, чтобы я был при нем, а не при государе, потому что боится, что я сдуру дам лишнего и все испорчу.
Он вдруг усмехнулся сухими губами.
— Я его четырнадцать месяцев травлю, и он мне не доверяет. Есть в этом справедливость.
— Он придет в себя? — спросила я. — Хоть на час?
Ансельм положил руку на ларец.
— Тут порошок, — сказал он. — Я его вожу с собой третий год, с тех пор как начал бояться, что государь умрет раньше срока и виноват буду я. Это не лекарство. Это как хлыст для загнанной лошади. Даешь, и человек два часа говорит внятно, помнит имена и держит перо. А потом ему хуже, чем было. Иногда после этого умирают.
— Он сможет говорить перед Советом?
— Сможет, — сказал старик. — Один раз. И потом, скорее всего, уже не встанет.
Я смотрела на плоский кожаный ларец на коленях у старика и понимала, что мне только что предложили: убить отца собственными руками, чтобы он успел сказать двенадцати сытым людям то, чего они не хотят слышать.
Бран стоял у двери и смотрел в пол.
— Мэтр, — сказал вдруг Осмунд от стены. — Вы бы плечо мне глянули. А то оно печет.
Ансельм встал и пошел к нему, и это было странно смотреть: маленький старик, четырнадцать месяцев отмерявший яд ложкой, присел на корточки перед раненым стражником и стал разматывать тряпку так бережно, как будто держал в руках что-то дорогое.
— Кто вынимал? — спросил он.
— Я, — сказала Крапива.
— Древко обломила, наконечник протолкнула насквозь?
— Насквозь. Как учили.
— Кто учил?
— Никто, — сказала Крапива. — Смотрела, как в Мокрой Пади коновал жеребцу стрелу вынимал.
Ансельм крякнул.
— Ну, стало быть, коновал в Мокрой Пади знает больше половины моей гильдии, — сказал он и полез в ларец за иглой.
Я вышла на воздух и стояла у мельничного колеса, пока внутри Осмунд не начал шипеть сквозь зубы.
Ночь была ясная, с той высокой прозрачной чернотой, какая бывает в конце лета. Речка не шумела, потому что ее давно перегородили выше. И я думала о простой арифметике.
Двадцать шесть дней до равноденствия. Пять дней до Змеиного спуска. Один умирающий король, который должен дожить и подписать. Один мальчик в железном ящике, которого кормят кашей на одного. Шесть купленных печатей и одна непроданная, за которой сидит женщина, чьи варницы заложены. И один порошок в кожаном ларце, за который надо будет заплатить отцовской жизнью, если я решусь его дать.
Вот из чего складывалось все, что у меня было.
Морвед на моем месте разложил бы это на столе и посчитал. Он всегда все считал. Он вообще был лучший счетчик в королевстве, и в этом была его сила и, кажется, единственное, что у него было вместо души.
Я вернулась внутрь.
— Мэтр, — сказала я. — Еще одно. Три года назад вы освидетельствовали тело капитана Кайдена Ворра.
Ансельм поднял голову резко.
— Откуда...
— Отвечайте.
Он потер лицо ладонями.
— Гроб был закрыт, — сказал он глухо. — Мне подали лист и сказали: подпишите, мэтр, там ожог, смотреть незачем. И я подписал не глядя. Тогда мне это показалось милосердием.
— Он был жив?
— Я не знаю, ваше высочество, — сказал Ансельм. — Клянусь вам, я не знаю. Я знаю только, что за тридцать лет службы я подписал не глядя один раз. И вот вы про него спрашиваете.
В клети было тихо. Осмунд лежал, повернув голову к нам, и слушал.
Капитан Кайден Ворр начальствовал над моей личной стражей девять лет.
Он был не из знатных, он выслужился с рядовых, и при дворе его за это тихо презирали, а он тихо не замечал. Меня он учил драться с тринадцати лет, тайком, в нижнем дворе, до завтрака, потому что учить принцессу владеть клинком было не положено, а отец сказал: пусть учится, мало ли.
Он вкладывал мне в ладонь отцовский кинжал и заставлял держать его до онемения.
— Локоть ниже, принцесса, — говорил он. — Локоть ниже. И никогда, слышишь, никогда не показывай, что боишься. Показывать можно все, кроме этого.
У него была дочь, маленькая, лет шести тогда. Ленна. Она бегала по нижнему двору с деревянным мечом и один раз ударила меня по колену, и Кайден выпорол ее ремнем при мне, а я плакала и просила не надо, а он выпорол и сказал: она подданная, а вы принцесса, тут не о чем говорить.
Три года назад мне сказали, что он сгорел на пожаре в оружейной башне. Гроб был закрытый. Я положила туда его перчатку, потому что больше нечего было положить.
О Ленне я не спросила ни разу. Мне было шестнадцать, я плакала три дня, а потом меня повезли на смотрины в Ринланд, и я не спросила.
Гвидо сидел у окна на своем месте, где всегда, и разбирал арбалет, и разбирал его как-то не так: медленно, останавливаясь, и один раз уронил гайку.
— Гвидо, — сказала я.
— Ничего, — сказал он.
Я подошла и отвела его руку от бока.
Куртка под левым ребром была мокрая, и мокрое было темное, и оно уже засохло по краю коркой. Он получил это в комнате, когда лежал сверху и держал чужое запястье двумя руками. И он прошел с этим огородами, и Липовку вброд по грудь, и семь верст до мельницы, и не сказал ни слова.
— Царапина, — сказал Гвидо. — Он ее в меня еле сунул.
Ансельм уже был рядом. Он поставил ларец на пол, задрал на старике рубаху и наклонился к ране так близко, что почти уткнулся в нее носом. Понюхал. Тронул кожу по краю пальцем, потом отставил палец и понюхал палец.
Он выпрямился, и лицо у него было такое, что Крапива поставила чайник обратно на стол.
— Кто вас резал, — сказал мэтр Ансельм, — резал не сталью. Сталь тут ни при чем, сталь вошла на палец. Они мажут клинки, а мажут они хорошо, я эту работу знаю, я сам такую мазь описывал в трактате о ранах, за что и получил от гильдии выговор.
— И что? — спросил Бран.
Ансельм вытер палец о полу собственного кафтана.
— И то, что дней десять он еще проходит, — сказал старик. — А последние три не встанет.
Гвидо опустил рубаху и застегнулся.
— Десять, — сказал он спокойно. — До Змеиного спуска пять. Значит, хватит.
Глава 8. Белый Лог
Белый Лог был виден за пять верст по дыму.
Дым шел не столбами, а низко, длинными серыми космами: над варницами топят сырым ольшаником, и он тлеет, а не горит. Слобода лежала в мокрой низине, вся из почернелых срубов, и над каждым срубом торчала труба, и от каждой трубы вниз, к рассольным колодцам, тянулись деревянные желоба на козлах.
Земля вокруг была голая. На соляной земле не растет ничего, даже полынь.
Я шла по мосткам через грязь и смотрела на людей.
Они были все одинаковые. Не лицом, а руками: у каждого кисти в белых лопнувших язвах, и пальцы не сгибаются до конца, и все время что-нибудь трогают, потому что чешется.
Мужик у первого чрена глянул на нас, на четверых чужих, и не сказал ни слова, и не позвал никого. Он просто отвернулся к своей сковороде, и в этом отвороте было столько презрения, что я почувствовала его спиной, когда прошла мимо.
— Тут ждать доброго не приходится, — пробормотал Бран.
— Тут доброго и не было, — сказала я.
Старшинскую избу нам показал мальчишка, ткнув черным пальцем.
Марта Броль оказалась женщиной лет пятидесяти, широкой в кости, с красным обветренным лицом и с руками, при виде которых у меня свело живот: они были в струпьях по локоть, и правая не разгибалась вовсе.
Она сидела за столом и считала на костяшках. Увидев нас, она не встала.
— Соль в амбаре, — сказала она. — С мерой к весовщику. Пошли вон.
— Я не за солью, — сказала я и сняла платок.
Марта посмотрела. Она смотрела долго и спокойно, и я поняла, что она узнала меня сразу, с первого взгляда, а тянет время, чтобы решить, как быть.
— Ага, — сказала она наконец. — Утопленница.
— Иллиана, дочь Ойвена.
— Слышала, ты деревни жжешь.
— Не жгу.
— Ну и хорошо, — сказала Марта. — Садись, коли не жжешь. Стоя долго не наговоришься.
Я села. Мои остались у двери.
— Мне нужна ваша печать, — сказала я.
Марта Броль откинулась и захохотала. Смеялась она страшно: низко, с придыхом, как кашляют.
— Ты пятая, — сказала она, отсмеявшись. — За полтора года пятая. Канцлеровы трижды приезжали и один раз прислали. Первый раз сулили две тысячи. Второй три с половиной. Третий восемь и обещали оброк скинуть до прежнего. А четвертым приезжал Дом Кессель и предлагал купить варницы целиком, вместе с людьми и с печатью в придачу, как кошку в мешке отдают.
— Вы не взяли.
— Не взяла, — сказала она. — А знаешь почему? Не потому, что честная. Потому, что как только я возьму, у меня ничего не останется. Печать это единственное, из-за чего с нами вообще говорят. Продам воск, и назавтра тут будет не слобода, а яма с рассолом.
Она положила на стол свои страшные руки.
— А только к зиме я ее продам, — сказала она ровно. — Две варницы из пяти заложены. Третью закладываю на той неделе. Оброк с меня берут вчетверо и берут серебром, а не солью, потому что серебра у нас нет и не бывает. К Рождеству мне нечем будет кормить сто сорок дворов. И тогда я возьму восемь тысяч и буду спать хорошо.
— Оброк вчетверо подняли три года назад, — сказала я.
— Ага.
— Указом моего отца.
Марта хмыкнула.
— Смотри-ка. Знает.
— Я его читала, — сказала я. — Мне было шестнадцать, и меня учили читать указы вслух, для голоса. Я прочла и спросила, отчего вчетверо. Мне ответили: соль хорошо идет, они не обеднеют.
— Кто ответил?
— Канцлер, — сказала я. — Отец кивнул.
В избе стало тихо. За стеной шумно капало: где-то текла бочка.
— Ну вот, — сказала Марта Броль. — А ты говоришь, деревни не жжешь.
Я не ответила.
Она встала, прошла к сундуку в углу, откинула крышку и вынула оттуда ларец: маленький, окованный, с двумя замками.
— Раз пришла, гляди, — сказала она. — Все равно ведь не понимаешь, о чем просишь.
В ларце, в гнездах из пакли, лежали три восковых катыша: желтый, темно-желтый и почти коричневый.
— Вот этот прошлогодний, — сказала Марта. — Этот позапрошлый. Этот тот, что нынче варим, он еще не готов, доходит.
— И в чем разница?
— Метка. — Она выковырнула ногтем крошку от верхнего и растерла между пальцами. — Воск для печатей Совета варят раз в год, у нас, на соли этого года. В него кладут пепел определенной травы, а какой, знают три бабы в слободе, и одна из них моя тетка, и ей девяносто один год. Сургуч потом ломают на изломе и глядят на просвет. У каждого года свой крап.
— Значит, подделать нельзя.
— Нельзя, — сказала Марта. — Прошлогодним печатать можно сколько угодно, только Совет такую грамоту рвет не глядя, и в третий раз рвал при твоем прадеде, и тогда двоих повесили. Оттого канцлер нас и не сжег, как Сторожевое, хоть мы ему поперек горла. Ему наш воск нужен. Живой, свежий, этого года.
Она захлопнула ларец.
— И оттого же, девка, тебе моя печать без надобности. Печать это не подпись. Это не «Марта согласна». Это «Совет собрался, двенадцать сидят, семеро приложили». Мою печать надо ставить в зале, при всех, на грамоту, где написано имя. Чье имя ты собралась туда вписать? Свое?
— Брата.
— Мальчишку, который третий месяц как пропал?
— Он не пропал. Его возят в карете и кормят кашей на одного.
Марта Броль постояла, барабаня негнущимися пальцами по крышке ларца.
— Слушай сюда, — сказала она. — Я тебе воск не продам и даром не отдам. И на слово твое не пойду. А сделаю я вот что. В день равноденствия Совет соберут в Вельдхолле, меня уже звали, и я поеду, потому что не поехать нельзя. Я привезу свой ларец. И если ты в тот вечер приведешь в зал живого мальчишку и посадишь его так, чтобы двенадцать человек его видели, я приложу печать к его имени и буду первой.
— А если не приведу?
— Тогда я приложу ее к имени канцлера, — сказала Марта, — и возьму за это восемь тысяч, и на них перезимую сто сорок дворов. И ты меня, утопленница, за это судить не будешь, потому что тебе судить нечем.
Я встала.
— У меня с собой четыреста слитков, — сказала я. — Королевского золота, которое канцлер вывез соляными обозами. Я оставлю вам сто.
Марта прищурилась.
— Это за печать, что ли?
— Это за оброк, — сказала я. — Который с вас брали вчетверо три года подряд по указу, который я вслух прочла и не подумала. Это долг, старшина. Мой личный. Отдам сейчас, потому что могу и потому что завтра меня, скорее всего, убьют.
Марта Броль смотрела на меня очень долго.
— Сядь, — сказала она хрипло. — Сядь, дура. Сейчас квасу принесут.
Змеиный спуск мы смотрели два дня.
Место было такое, что лучше не придумаешь, и от этого мне становилось все хуже. Тракт входил в теснину между двумя скальными лбами и полторы версты шел с уклоном, петлей, и на середине петли поворот был такой крутой, что четверней там не проехать иначе как шагом. Слева стена. Справа обрыв к реке, тридцать локтей вниз, и река быстрая.
Осмунд, уже ходячий, но с рукой на перевязи, чертил нам все это на бересте.
— Тут подстава, — говорил он. — Тут кордегардия, шесть человек. Тут они всегда сгружают воду для лошадей.
— А сверху?
— А сверху никого. Наверх не лазают, там осыпь, и смысла нет.
Крапива полезла наверх.
Она отсутствовала четыре часа и вернулась к вечеру, ободрав локти, и села на камень, и стала пить воду, и пила долго, и мы все ждали.
— Наверху лежит хворост, — сказала она наконец.
— Сколько?
— Вязанок шестьдесят. Может, восемьдесят. — Она вытерла рот. — Смоленый. Уложен по обеим сторонам, вдоль всей петли, через каждые пять шагов, и сверху накрыт дерном, а дерн уже прирос. Он там не первый день. Он там дней десять.
Бран очень медленно сел.
— И еще, — сказала Крапива. — На верхней площадке, за левым лбом, вбиты кольца. Свежие, кузнечные, я по окалине вижу. Штук сорок. Это коновязь.
— Сорок колец, — сказал Гвидо.
Он сидел, привалившись к колесу телеги, и уже второй день двигался так, будто нес под курткой что-то тяжелое, и лицо у него было желтое. Про свой бок он больше не говорил.
— Сорок колец, шестьдесят вязанок и один сундук, — сказал Бран. — Шип. Это не ловушка. Это театр. Они не прячутся. Они декорации ставили десять дней.
— Знаю, — сказала я.
— И что?
Я разложила на камне бересту Осмунда и придавила углы.
— И то, что мы идем не за сундуком, — сказала я. — Мы идем за мальчиком, а мальчик стоит того, чтобы войти в чужой театр. Но входим мы на своих условиях. Слушайте.
Я показала пальцем.
— Вниз, на дорогу, идут трое. Я, Бран и Крапива. Гвидо остается на левом лбу с арбалетом, у него две дюжины болтов и одна задача: не стрелять, пока я не крикну.
— Ага, — сказал Гвидо.
— Осмунд с лошадьми стоит выше поворота, у сосны. Не спускается вообще, что бы ни услышал. И вот еще что.
Я развязала кошель на поясе, вынула сверток в промасленной тряпке и положила Крапиве на колени.
Она развернула. Внутри была расходная книга отца, старая, в облезлом сафьяне, и стопка расписок, и старостина книга из Сторожевого.
— Это к тебе, — сказала я. — Не в мешке на седле, а на тебе, под рубахой. Ты спустишься со мной, откроешь замок и уйдешь обратно наверх, к Осмунду. И если внизу что-то пойдет не так, ты не кричишь и не лезешь меня спасать. Ты бросаешь все, уходишь по осыпи и везешь это в Белый Лог, Марте Броль. И живешь дальше.
Крапива смотрела на бумаги на своих коленях.
— Я не повезу, — сказала она.
— Повезешь.
— Не повезу, — повторила она, и подбородок у нее задрожал. — Ты меня в дело обещала взять.
— Я тебя и беру в дело, — сказала я. — Это и есть дело. Все остальное всего лишь драка.
Ночевали мы в буковой роще над трактом, без огня.
Я не спала. Я лежала на спине, смотрела в черные ветки и считала звезды в просветах, и досчитала до сорока одной, когда Бран, стоявший в дозоре, свистнул коротко и низко.
Между стволов шел человек.
Он шел не таясь, по-хозяйски, и на плечах у него был все тот же черный плащ с подпаленной полой, и он был босой, потому что сапоги ему так и не вернули.
Бран взял его на прицел арбалета шагов с десяти. Тихий даже не посмотрел в ту сторону.
— Ваше высочество, — сказал он, останавливаясь. — Я к вам с поручением. Меня велено отпустить обратно живым, так что вы уж не усердствуйте.
— Говори.
Он полез за пазуху и вынул что-то маленькое.
Наклонился и положил это на землю передо мной, и отступил на шаг.
Это был детский башмак. Правый, черной кожи, с медной пряжкой в виде якоря. Пряжку эту заказывали в Ринланде, и я держала ее в руках в тот день, когда Тео принесли новые башмаки и он полдня ходил, поднимая ногу и любуясь.
Каблук был стерт с внутренней стороны. Тео косолапил на правую и всю жизнь стаптывал внутрь.
— Он живой, — сказал загонщик, глядя на меня сверху. — Мне велено это сказать прямо: живой и на спуске будет.
Я не могла разжать пальцы.
— И еще велено передать слово в слово, — сказал Тихий. — Всего два слова. Локоть ниже.
Глава 9. Сундук канцлера
Мы залегли на Змеином спуске за три часа до заката, и три часа я слушала, как под камнем, у меня под самым ухом, точит ход какой-то жук.
Он точил ровно, с паузами, будто отдыхал. Я лежала на животе в теплой каменной ложбине, смотрела вниз, на пустую белую дорогу, и слушала жука, потому что больше слушать было нечего.
Бран лежал слева, в трех шагах. Крапива справа, ниже, у самого края.
Гвидо ушел на левый лоб еще утром, ползком, по осыпи, с арбалетом за спиной и двумя дюжинами болтов. Он полз четверть часа то расстояние, которое здоровый человек проходит за минуту, и я не отрываясь смотрела в подзорную трубу, как он ползет, и ничем не могла ему помочь.
Осмунд стоял с лошадьми выше поворота, за сосной. Ему было велено не спускаться.
Солнце сползало.
— Шип, — сказал Бран, не поворачивая головы.
— Ну.
— Если оно пойдет так, как мы оба думаем, ты вниз не спускайся. Кинь мне веревку и стой наверху.
— Ты сам знаешь, что я спущусь.
— Знаю, — сказал Бран. — Я для порядку.
Он помолчал.
— У меня жена была, — сказал он вдруг. — В Вельдхолле, при кухне. Она померла в позапрошлом году от горячки, а я тогда уже пятый месяц служил не при кухне, а на псарне, потому что канцлер меня из десятников перевел собак чистить. Я к ней ходил через двор. И вот ты знаешь, что я помню? Что она мне на прощание не то сказала. Она сказала: приберись у собак, от тебя несет.
— Бран.
— Я к тому, — сказал он, — что напоследок люди говорят глупости. Так что ты, если что, не жди от меня умного.
Внизу, на белой дороге, показалась пыль.
Кортеж выполз на спуск в сумерках.
Черная лакированная карета с серебряным соколом на дверце. Четверней. И при ней шесть верховых.
Шесть.
Я лежала, считала их второй раз, третий раз, и чувствовала, как под ребрами скребется холод.
— Мало, — шепнул рядом Бран. — Для военного сундука непристойно мало.
— Знаю.
— Шип.
— Работаем, — сказала я. — Быстро зашли, быстро вышли. Если что-то не так, бросаем все и врассыпную к реке. Слышите? Все бросаем. Крапива, замок открыла и сразу вверх.
— Слышу, — сказала Крапива.
Бран обрушил приготовленную осыпь.
Камни легли поперек дороги с тем долгим грохотом, от которого лошади садятся на задние ноги, и кортеж встал. Бран вырос перед упряжкой, огромный, с секирой, и передовой конь шарахнулся к стене.
Сверху, с левого лба, коротко щелкнуло дважды, и два верховых сползли с седел прежде, чем успели поднять крик.
Остальные четверо разбежались.
Просто побросали сабли и кинулись назад, вверх по спуску, как бегут не солдаты, а нанятые на день возчики.
— Шип, — тихо позвал сверху голос Гвидо. — Они не дерутся.
— Вижу.
Я спрыгнула на дорогу и рванула дверцу кареты.
Внутри было пусто и холодно. Ни канцлера, ни казначея, ни бумаг, ни свиты, ни дорожного скарба. Даже подушек не было на сиденьях: голая кожа.
Только на полу, привинченный к днищу четырьмя железными скобами, стоял окованный сундук.
Один. Без охраны. Как приманка на крючке, каковой он и был.
Каждая жилка во мне кричала: беги. Беги к реке, как обещала своим, как сама же и придумала, потому что это твой план и твое слово.
Я стояла и смотрела на сундук.
Двенадцать лет, слабое горло, стоптанный внутрь правый каблук.
— Крапива, — сказала я. — Замок.
Она скользнула внутрь мимо меня, тонкая, как ласка, и присела над сундуком, и вдруг замерла, положив ладонь плашмя на крышку.
— Шип, — сказала она. — Он теплый.
— Что?
— Железо теплое. Изнутри.
— Открывай.
Мой собственный голос показался мне чужим.
Отмычки зашептались с замком. Замок был скверный, злой, в три оборота, из тех, что делают в Ринланде, и он сопротивлялся, и Крапива дышала на него, как дышат на замерзшие пальцы. Потом внутри что-то мягко упало.
Пока она возилась, я стояла в дверце спиной к дороге и слушала спуск.
Спуск молчал.
Обычно, когда караван встал и его берут, на дороге стоит ровный гул: ржут лошади, кто-то ругается, кто-то бежит, где-то падает поклажа. Здесь не было ничего. Двое убитых лежали там, где упали. Четверо сбежавших уже скрылись за поворотом и не кричали, добежав. Возница слез с козел, отошел на обочину и сел на камень, спокойно, как садятся в конце смены.
Я смотрела на этого возницу и понимала, что все уже случилось и что я стою внутри случившегося.
Крышка поднялась с тяжелым вздохом.
В лицо мне пахнуло не металлом и не солью. Прелой соломой, немытым телом и сонным зельем.
Золота не было.
В сундуке, на прелой соломе, поджав колени к груди, лежал мальчик.
Тонкое запястье в железном браслете, короткая цепь к скобе в стенке. Губы серые. Русые волосы слиплись на лбу.
Я знала эти волосы. Я сама заплетала их когда-то, когда он был совсем маленький и боялся грозы и приходил ко мне ночью через всю галерею босиком.
— Тео, — выдохнула я, и голос сорвался. — Тео!
Брат приоткрыл глаза. Мутные, плавающие, но живые.
— Илли... — прошелестел он, не узнавая, зовя откуда-то из глубины сна. — Илли, лодка перевернулась. Я не хотел.
— Тише. Тише, я здесь.
Я рвала цепь, ломая ногти о скобу, и не чувствовала боли. Скоба была вбита насмерть, в дубовое дно, и не поддавалась.
— Крапива, браслет!
Она уже была рядом с отмычкой в зубах.
Он не тонул. Он никогда не тонул. Все три месяца, пока я платила людям за вести из замка и слушала, что принц гуляет по галерее, Морвед возил его в железном ящике, как я вожу золото. Не для того, чтобы убить. Для того, чтобы предъявить, когда понадобится.
Тео снова уплыл в сон и доверчиво уронил голову мне на плечо.
И тогда я поняла, зачем сундук был теплый. Зачем шесть верховых. Зачем разбежались, не обнажив клинков.
Приманка была не золото. Приманкой был он. Я знала это все восемь дней, я говорила это вслух на мельнице, и все равно поняла только сейчас, с его головой на плече.
И тогда спуск вспыхнул.
Разом, с обеих скал, ударили факелы: не десятки, сотни огней, и они шли по гребню в обе стороны, петлей, точно повторяя изгиб дороги. Шестьдесят вязанок смоленого хвороста, лежавшие под приросшим дерном десять дней, занялись одновременно, потому что их полили и подожгли с одного конца бегущей строкой.
Стало светло как днем. Светлее, чем днем: у огня свет злее.
Там, где только что был пустой темный камень, стояли люди в глухих черных доспехах, с опущенными забралами, ряд за рядом, и кольцо смыкалось вокруг Змеиного спуска сверху и снизу.
Не сорок. Сорок было колец для лошадей. Людей было больше сотни.
Я стояла у кареты, прикрывая брата собой, с отцовским кинжалом в руке, одна против стены железа. Бран пятился ко мне, разворачивая секиру то влево, то вправо, и ему не на кого было ее опустить, потому что никто не подходил.
— Крапива, — сказала я, не поворачивая головы. — Вверх. Сейчас.
— Шип...
— Вверх!
Она ушла. Я услышала, как за каретой осыпался щебень, и это был последний хороший звук за ту ночь.
Из строя вперед вышел человек.
Выше остальных, в вороненой броне без герба, с длинным мечом на бедре, который он даже не потрудился обнажить. Он спускался по дороге неторопливо, и огонь с обеих сторон шел по нему полосами.
Королевский ловчий. Серый волк, тот, кем Морвед травил разбойников по всем южным трактам, тот, кого не видел в лицо ни один пойманный, потому что пойманные не жили.
— Шип, — сказал он ровно, и голос под забралом гулко отдался в металле. — Или мне звать тебя иначе?
— Отпусти моих людей, — сказала я.
Клинок в моей руке не дрожал. Я об этом позаботилась.
— Мальчик тебе не нужен, он тебе нужен только как удочка. Тебе нужна я. Вот я. Забирай и покончим.
— О, ты и вправду думаешь, что торгуешься.
В его голосе прозвучало что-то почти нежное, и от этого стало страшнее, чем от всех факелов разом.
— Канцлер обещал тебя живой, — сказал он. — Он хочет свадьбу, принцесса. Мертвая невеста не подпишет Ринланду ни клочка земли, а живая, покорная, при живом брате в чужом сундуке, подпишет что угодно. Умный человек этот Морвед. Он все считает. Даже тебя.
— А ты? — выдохнула я. — Ты-то что считаешь, ловчий?
Он остановился в десяти шагах.
— Я считаю до трех, — сказал он. — И это, поверь, гораздо честнее.
Он поднял руку в латной перчатке и откинул забрало.
Факелы легли ему на лицо, и я перестала дышать.
Этого лица не могло быть здесь. Этот человек погиб три года назад в оружейной башне, и я стояла у закрытого гроба, и клала туда перчатку, и плакала три дня.
Этот человек учил меня держать клинок в тринадцать лет. Вкладывал мне в ладонь вот этот самый кинжал со щербиной и говорил: локоть ниже, принцесса, локоть ниже.
— Здравствуй, Иллиана, — сказал капитан Кайден Ворр, начальник моей личной стражи, три года как похороненный с почестями в дворцовом склепе. — Давно не виделись.
Я не могла произнести ни слова. Ни одного.
За моей спиной, в сундуке, ровно и слабо дышал Тео. Слева, шагах в двадцати, стоял Бран, и я слышала, как он тяжело переводит дух. Сверху трещал горящий хворост, и с гребня время от времени сползали вниз пылающие вязанки и рассыпались на дороге снопами искр.
А передо мной стоял человек, который девять лет ходил за левым моим плечом.
Он провожал меня на богомолье и стоял под дверью, пока я мерила платья. Он однажды на охоте вынес меня из-под лошади, а потом трое суток не спал, пока лекари смотрели ключицу. Он единственный за всю мою жизнь говорил мне «нет» и не прибавлял «ваше высочество».
— Три года, — сказала я наконец. — Три года ты жил в дне пути от меня.
— В двух днях, — сказал Кайден. — Ловчая служба стоит в Сером Доме, у старой переправы. Ты там проезжала в апреле, я тебя видел с крыши. Ты выторговывала у перевозчика полторы монеты и выторговала.
— Ты видел меня в апреле.
— Я видел тебя восемь раз за три месяца, — сказал он. — Считая сегодняшний.
Он сказал это так, как говорят о работе.
Он смотрел на меня, и лицо у него было усталое, обыкновенное, немного постаревшее. Шрам на скуле стал белым. Волосы он теперь стриг коротко, как ходят под шлемом.
— Ты выросла, — сказал он. — И держишь низко. Молодец.
— Ты умер, — сказала я.
— Я закрыт крышкой и подписан лекарем, — сказал Кайден. — Это немного разные вещи, но их часто путают.
Он протянул руку. Ладонью вверх. Без нетерпения, без угрозы, тем самым движением, каким двадцать раз забирал у меня учебный клинок, когда я делала неправильно и надо было начать сначала.
— Отдай кинжал, — сказал он.
Я не двинулась.
— Иллиана. Посмотри наверх, на левый лоб, и посчитай сама. Твой старик там, за третьим камнем, я знаю точно, потому что он снял двоих и оба раза стрелял из одной точки, как учат в дворцовой оружейне. Над ним сейчас двенадцать арбалетов. Двенадцать, и все двенадцать смотрят на него, а он их не видит, потому что они выше и за огнем.
Он чуть шевельнул пальцами протянутой руки.
— Отдай мне клинок и скажи ему, чтобы он не стрелял. Скажи громко. Он тебя услышит, тут все слышно.
Я подняла руку с кинжалом.
Я подняла ее медленно, рукоятью вперед, чтобы всем было видно, и открыла рот, чтобы крикнуть Гвидо то, что он должен был услышать.
И в этот миг сверху, с левого лба, коротко щелкнуло.
Глава 10. Серый волк
Болт ударил Кайдена Ворра в наплечник и сбил его на колено.
Он не упал. Он качнулся, оперся о камень левой рукой и поднялся, и я увидела, как древко торчит у него из плеча вбок, потому что вороненая пластина приняла удар косо и не пустила железо глубже.
Гвидо стрелял с двухсот шагов, сверху, ночью, в человека в броне, и попал в единственную точку, куда стоило целить. Он всегда попадал.
Потом наверху загремело.
Двенадцать арбалетов не щелкают. Двенадцать арбалетов сыплются одной короткой очередью, как град по крыше, и после этого наступает тишина, в которой отчетливо слышно, как катится вниз потревоженный камешек.
— Гвидо! — заорала я.
Никто не ответил.
Я бросилась вверх по осыпи и пробежала шагов десять, прежде чем меня сбили с ног.
Двое взяли меня сзади под руки, третий выкрутил запястье, и кинжал вылетел из моей руки и звякнул о камень. Я укусила чей-то палец через кожаную перчатку, и меня ударили в живот, коротко и деловито, без злости, ровно чтобы согнуть.
Бран дрался за каретой.
Ему дали подраться. Я это поняла позже, когда все кончилось: они не наваливались, они ходили вокруг него по одному и щупали, как травят медведя на потеху, потому что им было интересно. Он свалил троих секирой и четвертому сломал руку, а потом кто-то сзади ударил его древком под колено, и он осел, и на него легли впятером.
Он ревел под ними. Я никогда не слышала, чтобы человек так ревел.
Крапивы не было. Крапивы нигде не было, и наверху, за спинами ловчих, кто-то кричал, что по осыпи кто-то ушел и что осыпь сходит и лезть нельзя.
Тео так и не проснулся.
Гвидо принесли вниз через полчаса.
Его несли двое, за руки и за ноги, и положили на дорогу возле кареты, потому что Кайден велел положить его именно там.
В нем было три болта: в бедре, в животе и под ключицей. Живот был самое плохое.
Он был еще жив.
Мне позволили подойти. Меня подвели, придерживая с двух сторон за локти, и я упала возле него на колени, и они меня не подняли.
— Гвидо.
Старик открыл глаза. Зрачки у него плавали, но он меня узнал.
— Я слышал, — сказал он.
— Что?
— Ты хотела крикнуть, чтоб я не стрелял. — Он усмехнулся уголком рта, и на подбородке у него было черное. — Я по вдоху понял. Ты вдохнула так, как перед «не надо».
— Зачем? — сказала я. — Гвидо, зачем.
— А затем, — прошелестел он, — что мне десять дней всего и было. Мэтр сказал. Десять. А тебе, дуре, еще жить.
Он повел глазами, ища кого-то, и не нашел.
— Девчонка ушла?
— Ушла.
— Ну и ладно, — сказал Гвидо. — Ну и хорошо.
Потом он замолчал надолго, и я думала, что все, но он вдруг сказал совсем ясным голосом, будто из другого места и другого времени:
— Сто девятнадцатый я делал зимой. Плечо короткое, натяг полный, там все на волосок. Скажи ему, что перекалили пружину. Скажи, пусть отпустит и заново.
— Скажу.
— Он был хороший мальчик, Шип, — сказал Гвидо. — Он ко мне в оружейную бегал. Ему точило нравилось.
Он умер, не договорив, между двумя словами, и я даже не поняла, на каком именно.
Я сидела возле него на камнях и держала его руку, всю в старых ожогах от окалины, и не плакала, потому что не умела при чужих. Меня подняли не сразу. Кайден Ворр стоял в стороне, с болтом, торчащим из наплечника, и ждал.
Потом он подошел и остановился надо мной.
— Он был лучшим оружейником, какого я знал, — сказал он.
Я подняла голову.
— Ты его убил.
— Я его убил, — согласился Кайден. — Тебе будет проще, если я скажу, что мне жаль?
— Нет.
— Мне жаль, — сказал он все равно.
Меня везли на север четверо суток.
Первые сутки в возке, связанной, с мешком на голове, потому что так положено. Потом мешок сняли, а на вторые сутки развязали руки и посадили в седло, приторочив повод к луке чужого коня, потому что на возок мы теряли время.
Тео везли в той же черной карете, в том же сундуке, только цепь сняли. Мне разрешили сидеть с ним днем. Не из милосердия: он приходил в себя и начинал кричать, а при мне не кричал.
Он был легкий, как птица. Он спал по шестнадцать часов, а когда просыпался, спрашивал одно и то же: где отец и правда ли я умерла. Каждый раз заново.
На вторые сутки зелье стало отпускать, и он начал вспоминать.
— Меня взяли на пристани, — сказал он, лежа щекой на моем колене и глядя в потолок кареты. — Я лодку вытаскивал. Они сказали: ваше высочество, беда, сестрица ваша утонула, велено вас увезти в безопасное место. Я и пошел сам. Я даже бежал, Илли. Я бежал впереди них.
— Тео.
— А потом в возке дали воды, и я заснул. — Он подумал. — А потом было долго.
— Сколько долго?
— Не знаю, — сказал он. — Там темно. Я считал, когда кашу давали. До двухсот двенадцати досчитал, потом сбился и заново начал.
Двести двенадцать. Две каши в сутки. Больше ста дней.
Я сидела и гладила его по слипшимся волосам и молчала, потому что если бы открыла рот, то закричала бы.
— Илли, — сказал он погодя. — А я привык.
— К чему?
— К ящику, — сказал Тео. — Первый месяц я стучал и плакал, а потом привык. Там если лечь боком и подтянуть колени, то помещаешься хорошо. Я песни пел. Я все песни забыл, какие знал, только одну помню, про мельника.
Он помолчал.
— Ты только не говори отцу, что я привык, — сказал он. — Это стыдно.
Бран ехал сзади в железной клетке на телеге. Ему сломали два ребра и, кажется, что-то в колене. Один раз, на привале, он поймал мой взгляд и очень медленно, чтобы я разглядела, показал глазами вниз, себе под ноги.
Под ногами у него была телега. Я не поняла.
Потом поняла: он показывал не под ноги. Он показывал под землю.
Потерна.
Он помнил. Он лежал в клетке со сломанными ребрами и помнил, что у нас есть ход, и ждал, что я тоже помню.
На третью ночь Кайден Ворр пришел к моему костру и сел напротив.
Он снял броню. В обычной кожаной куртке, с рукой на перевязи, он выглядел просто пожилым мужчиной, который устал в дороге.
— Ешь, — сказал он и подвинул мне миску.
— Не хочу.
— Ешь, Иллиана. Тебя через десять дней выведут к алтарю, и ты должна выглядеть как выздоравливающая, а не как загнанная. Иначе двенадцать человек в зале заметят и им станет неловко, а канцлер не любит, когда людям неловко.
Я взяла миску.
Мы сидели и молчали, и в костре стреляла сырая ветка.
— Ленна, — сказала я.
Он не вздрогнул. Он вообще никогда не вздрагивал.
— Что Ленна?
— Твоя дочь. Ей было десять, когда ты умер. Значит, сейчас тринадцать.
— Тринадцать, — сказал Кайден. — Хоть тут не ошиблась.
— Где она?
Он смотрел в огонь.
— В Обители Тихих Сестер, за проливом, — сказал он. — Хорошее место. Крыша, сад, восемь послушниц и двадцать девочек. Ее учат счету и травам. Меня она почти не помнит: виделись мы за три года дважды и оба раза через решетку сада.
— Он держит ее.
— Он ее содержит, — поправил Кайден. — Разница не такая большая, как хочется думать, но она есть. Он ни разу мне не угрожал, Иллиана. Ни единого раза, ни словом. Он просто раз в три месяца присылает мне записку: «Ленна здорова, я справлялся». И все.
Он повернул голову.
— Знаешь, что самое скверное? Записка правдивая. Она и правда здорова. Он не врет, он никогда не врет по мелочи, у него на это память.
— Что было в оружейной башне? — спросила я.
Кайден подобрал прутик и стал ворошить угли.
— То, что и должно было быть. Я нашел приходную книгу соляного двора, где веса не сходились, и пошел с ней к твоему отцу, а твой отец в тот месяц уже плохо соображал, и он отправил меня к канцлеру. Разберитесь, капитан, у меня голова болит. И я пошел разбираться.
Он усмехнулся.
— Ночью в башне случился пожар. Меня взяли свои же, из ночного караула, четверо, которых я сам ставил. И утром Морвед пришел ко мне в подвал, сел, как я сейчас перед тобой, и объяснил положение. Гроб уже стоял в часовне. Лекарь уже подписал. Он сказал: капитан, вы человек чести, и мне это в вас нравится, но честь ваша стоит ровно столько, сколько за нее платят, а платить за нее буду не я, а девочка десяти лет, и не деньгами.
— И ты выбрал.
— Я выбрал, — сказал Кайден Ворр. — В ту же ночь. Не мучился, не рвал волосы, выбрал за час. И знаешь, если бы можно было вернуться, я бы выбрал так же, потому что это правильный выбор, Иллиана. Это единственный правильный выбор, какой у меня был.
Я сидела с миской на коленях и смотрела на этого человека, и понимала, что он говорит правду и что правда его тошнотворна, и что если бы у меня была дочь, я бы, наверное, сделала то же самое.
— За три года ты убил сколько? — спросила я.
— Сорок одного, — сказал он, не задумываясь. — И теперь еще твоего оружейника. Сорок два.
— И это тоже правильный выбор?
— Это цена правильного выбора, — сказал Кайден. — Их не бывает без цены, и платят за них никогда не те, кто выбирает.
Он поднялся и постоял, глядя на меня сверху.
— Ты все время думаешь, как меня перевернуть, — сказал он. — Не думай. Ты можешь предложить мне только одно: пойти против него и надеяться, что успею вытащить Ленну. А я знаю, чем кончается «надеюсь». Я тебе сорок два раза показал, чем.
— Тогда зачем ты сел к моему костру?
— Затем, что мне не с кем разговаривать, — сказал он просто. — Ты вторая, кому я за три года сказал ее имя вслух.
Он ушел, и я долго смотрела ему в спину.
На четвертое утро я поняла, что Крапиву не взяли.
Поняла не потому, что мне сказали, а потому, что перестали спрашивать. Первые двое суток меня спрашивали часто и вроде бы между делом: сколько вас было, кто держал лошадей, кто ходил в Белый Лог, что ты отдала Марте Броль. На третьи сутки спрашивать перестали и вместо этого отправили назад, на юг, два десятка конных.
Значит, ищут. Значит, не нашли.
И еще значило вот что: у меня ничего не осталось на руках, зато все, что стоило иметь, было на теле у четырнадцатилетней девчонки, идущей где-то по осыпям с расходной книгой моего отца под рубахой.
Я цеплялась за эту мысль четверо суток, как цепляются за перила.
В Вельдхолл нас привезли на четвертые сутки, в полдень, и въезжали мы не через главные ворота, а через северные, каретные, где ждали, пока сменят караул.
Я сидела в карете рядом со спящим Тео и смотрела в щель между занавесью и рамой.
Двор был вымощен серым камнем. Тот самый двор, где я в детстве считала шаги от колодца до кухонной двери и всегда сбивалась на семнадцатом.
У воротной арки, опершись на алебарду, стоял часовой.
Молодой, в новой ливрее не по росту, с длинной перевязью и с тем особенным выражением, какое бывает у мальчишек на первом месяце службы, когда стоять положено гордо, а хочется сесть.
Карета поравнялась с ним, и он посмотрел в щель.
Прямо мне в лицо. С трех шагов.
Он узнал меня мгновенно. Я увидела, как под кожей у него отхлынула кровь, точно так же, как тогда, на тракте, у Волчьего камня, в свете уроненного факела.
Гельд.
Он открыл рот. Алебарда качнулась и поехала у него из руки.
Глава 11. Платье цвета соли
Меня мыли четыре женщины, и ни одна не сказала мне ни слова.
Вода была горячая, с ромашкой. Они снимали с меня тракт слоями: сначала пыль, потом въевшуюся сажу, потом то, что не отходило и что пришлось оттирать пемзой. Мозоли на ладонях они трогали с испугом, будто это была болезнь. Волосы мыли трижды.
Мне было двадцать лет, и я не помнила, когда в последний раз лежала в горячей воде.
Хуже всего было то, что мне это нравилось.
Тело у меня оказалось предателем. Я сидела в лохани, злая на весь свет, обещая себе не расслабляться ни на минуту, и одновременно чувствовала, как отпускают плечи, как перестает ныть спина, и в какой-то миг чуть не заснула, и стукнулась подбородком о край.
Комнату мне дали в северном крыле. Мою прежнюю, детскую.
Ту самую, с окном на кухонный двор и с трещиной в потолке, похожей на птицу, в которой я в семь лет придумала, что живет добрая старуха. Окно теперь было в новой кованой решетке, свежей, еще пахнущей окалиной. Ее поставили недавно, и ставили, судя по битой штукатурке, торопясь.
Кровать была застелена так, как в детстве. Тот же выцветший синий полог.
Платье принесли на второй день.
Цвета соли, тяжелое, с речным жемчугом по вороту. Не то самое, то утонуло в проливе вместе с моей туфлей, но сшитое по тем же меркам и тем же портным. И кольцо Ринланда: широкое, холодное, с ниткой, подвязанной изнутри, чтобы не слетало.
Они хранили эту нитку три месяца.
Канцлер Морвед пришел на третий день, к вечеру.
Он вошел без стука, но и без свиты, один, и сел на стул у окна, тот самый, на котором сидели все мои няньки. Он был точно такой, каким я его помнила: сухой, невысокий, в темном платье без единого украшения, кроме служебной цепи, с лицом усталого счетовода, у которого болит поясница.
Ему было под шестьдесят. Он поднялся с самого низа: сын приказчика при соляных весах, писарь, потом младший, потом старший, потом канцлер. Он один во всем Вельдхолле знал наизусть, сколько стоит бочка смолы в Мокрой Пади и сколько в устье.
— Ваше высочество, — сказал он и склонил голову ровно на положенные полтора вершка.
Я стояла у стены и молчала.
— Вы плохо выглядите, — сказал он. — Впрочем, за девять дней поправитесь. Вам будут давать бульон и не будут давать вина.
— Вы травили моего отца.
Морвед поднял брови.
— Разумеется, — сказал он.
Я не ожидала этого. Я приготовила восемь фраз на то, что он станет отпираться, и все восемь оказались не нужны.
— И сожгли Сторожевое.
— Не я лично, — сказал он, — но по моему распоряжению. Сто сорок два человека. Я знаю точное число, ваше высочество, в отличие от вас: вы ведь считали по головам на пожарище, а я по подушной росписи.
Он сложил руки на коленях.
— Сядьте. Разговор будет полезный, а стоя вы устанете и начнете говорить глупости.
Я не села.
— Зачем? — сказала я. — Вот единственное, что я хочу услышать. Зачем вам это все.
— Затем, что иначе будет хуже, — сказал канцлер Морвед.
И начал считать.
Он говорил ровно двадцать минут, и за эти двадцать минут я узнала о собственном королевстве больше, чем за все двадцать лет.
Что казна была пуста уже одиннадцать лет назад, когда он ее принял, и что все одиннадцать лет он затыкал ее соляной пошлиной и заемным серебром Дома Кессель. Что мой дед проиграл северную войну и заплатил за мир четырьмя годовыми доходами. Что мой отец за тридцать лет не подписал ни одного указа, который приносил бы деньги, зато подписал сорок один, которые их тратили: на богадельни, на починку мостов и на обетную часовню в память о матери.
Что золото, которое я грабила на южных трактах, вывозилось не в его карман. Оно шло в Ринланд, в уплату по заемным письмам, срок которым выходил осенью, и если бы не вышло, Ринланд ввел бы войска в счет долга.
— Вы возили казну через соляной оброк, чтобы никто не узнал, что казны нет, — сказала я.
— Я возил ее так, чтобы Ринланд получил свое, а Гальмарин не получил бунта, — сказал Морвед. — Знаете, что бывает, когда в столице узнают, что подвалы пусты? Сначала перестают брать деньги на рынке. Потом гарнизон перестает есть. Потом гарнизон идет за едой сам.
— А брак?
— Брак закрывает остаток долга и дает мир на двадцать лет. Ринланду нужна законная жена с правами на гальмаринскую корону, а не приданое. Ваша подпись стоит четыреста тысяч, ваше высочество. Больше вы не стоите никогда и ничего, и я говорю это не в обиду, а как цифру.
— А мой отец?
Морвед впервые за весь разговор помолчал.
— Ваш отец добрый человек, — сказал он. — Я служу ему двадцать шесть лет и не встречал никого добрее. Он не может подписать ни одного тяжелого указа, а держава состоит из тяжелых указов. Три года назад он отказался поднять пошлину на зерно, и зимой в Северном Гребне ели кору, потому что нечем было купить хлеб на стороне.
— И вы решили его отравить.
— Я решил его заменить, — сказал канцлер. — Он не отдал бы власть живым, это не в его силах, он не злодей и не упрямец, он просто не умеет. Значит, надо было, чтобы он ушел, не поняв, что уходит. Медленно и без боли. Это и было милосердие, ваше высочество, единственное, какое я мог придумать.
— А Тео в ящике? Это тоже милосердие?
— Это неудобство, — сказал Морвед. — Мальчику двенадцать. При регенте он вырастет и будет королем, и, полагаю, неплохим, если его не испортят. А прятать его пришлось, потому что живого наследника, к которому есть доступ, обязательно кто-нибудь украдет и поднимет от его имени мятеж. Что вы и сделали бы, будь у вас на две недели больше времени.
Он сказал это без тени упрека. Просто как факт, из которого следует расчет.
Я стояла и смотрела на него и думала о том, что вот сейчас, впервые за три месяца, мне по-настоящему страшно.
Он не был безумцем. Он не наслаждался. Он не хотел трона ради трона: он хотел, чтобы сходились цифры, и был готов вычесть из них Сторожевое, потому что Сторожевое не сходилось.
— Одного не пойму, — сказала я. — Если все так, как вы говорите, зачем вам корона? Регентства мало?
Морвед встал.
— Регент подотчетен Совету, — сказал он. — Совет состоит из людей, которые за тридцать лет собирались дважды. Я не намерен объяснять этим людям, отчего пошлина на зерно поднята вдвое. Я намерен ее поднять.
Он пошел к двери и у двери обернулся.
— Кстати, ваше высочество. Не ищите брата в северной башне, его там нет, и не тратьте на это девять дней. И не тратьте их на мальчика у северных ворот. Я знаю, что он вас узнал: он в тот же вечер побежал к своему десятнику. Я велел его не трогать, потому что мне удобнее, когда он думает, что его не заметили.
Дверь закрылась.
Я села на пол там, где стояла.
Отца мне показали на шестой день.
Это тоже было решение канцлера, и оно было рассчитано, как все у него: он хотел, чтобы я увидела и перестала торговаться.
Меня провели в королевскую опочивальню утром, при двух гвардейцах, и оставили на четверть часа.
В комнате пахло воском, лекарствами и стариком.
Отец лежал высоко на подушках. Он был меньше, чем я помнила, вдвое меньше. Руки поверх одеяла лежали как чужие вещи, положенные на минуту. Кожа на них была тонкая, желтая, с коричневыми пятнами. Он дышал часто и мелко.
— Отец.
Он открыл глаза.
Он смотрел на меня секунд десять, и я видела, как он старается, как он тянет откуда-то со дна мое лицо, и как у него не получается.
— Ильса, — сказал он. — Ты воду поставила?
Мою мать звали Ильса. Она умерла, когда мне было четыре.
— Поставила, — сказала я.
— Хорошо, — сказал отец и закрыл глаза.
Я сидела возле кровати, держала его сухую руку и понимала одну очень простую вещь. Тот человек, что сбил на охоте стрелу клинком и два часа не мог разжать пальцы, ушел отсюда давно, задолго до того, как мэтр Ансельм начал отмерять ложку. Морвед травил не короля. Он травил старика, который и так уходил.
И еще я понимала, что через три дня этого старика поднимут порошком из кожаного ларца, вложат ему в руку перо и заставят говорить перед двенадцатью людьми, и что решать это буду я.
Крапиву я увидела на восьмой день.
Она пришла с прачками, с корзиной белья на бедре, в чепце, сгорбившись, приволакивая ногу, и была так похожа на замученную кухонную девку, что я не узнала ее, пока она не прошла мимо меня к окну и не начала снимать полог.
— Не оборачивайся, — сказала она в полог. — Стой где стоишь и складывай простыню.
Я взяла простыню.
— Все живы, — сказала Крапива. — Ансельм у дочери в городе, на Кожевенной, третий дом. Осмунд в предместье, у него там теперь тридцать четыре человека: погорельцы со Сторожевого, солевары и еще всякие. Марта Броль приехала вчера, стоит на постоялом дворе «Королевский герб», ларец при ней, я проверила.
— Как проверила?
— Влезла и посмотрела, — сказала Крапива. — Он под кроватью в мешке с луком. Умная баба.
— Книга?
— У нее. И расписки у нее, и старостина книга. Она сказала: пусть у меня полежит, я старуха, меня не тряхнут. — Крапива дернула полог. — Барон Тревен тоже приехал. Он к Марте ходил, и они полночи ругались, я под окном сидела.
— О чем?
— О тебе, — сказала Крапива. — Барон говорил, что ты дура и что тебя выдадут за ринландца, а Марта говорила, что дура или не дура, а мальчишку она своими глазами не видела и до тех пор палец о палец не ударит.
Я складывала простыню. Руки у меня дрожали.
— Тео не в северной башне, — сказала я.
— Знаю. Он в соляном подвале, — сказала Крапива. — Под западным крылом. Там у них сделана камора при леднике, дверь новая, замок ринландский, стража двое.
Я замерла.
Соляной подвал.
Тот самый, под которым, если верить одному бывшему десятнику дворцовой стражи, начинается ход в полроста и двести шагов длиной, по которому зимой возили лед и который не значится ни в одной описи со времен моего деда.
— Крапива. Бран жив?
— Жив, — сказала она. — В нижнем подвале, в общей яме. Я видела, как ему воду спускали.
— Он нужен мне живым и на ногах к вечеру равноденствия.
— Тогда мне нужны двое суток и человек, который проведет меня к яме, — сказала Крапива. — Я замки открываю, а двери мне никто не откроет.
Простыня в моих руках кончилась.
— Будет тебе человек, — сказала я. — Молодой, в ливрее не по росту. Его зовут Гельд.
Гельда я дождалась назавтра.
Воду в северное крыло носили дважды в сутки, и носили ее с караулом, потому что во всем, что касалось меня, канцлер был обстоятелен. Караульных ставили по двое: один у двери, второй сопровождал ведро.
На девятый день с ведром вошел он.
Он вошел, глядя строго в пол, поставил ведро у изразцов, выпрямился и уперся глазами в стену над моей головой. Ливрея на нем была все та же, не по росту, с подвернутыми рукавами.
— Гельд, — сказала я.
Он побелел.
— Мне не велено разговаривать, ваше высочество.
— А ты и не разговаривай. Ты слушай.
Он стоял, глядя в стену, и на скуле у него дергалась жилка. За дверью переминался второй.
— Ты донес на меня в тот же вечер, — сказала я. — Своему десятнику. Мне это сказал канцлер.
Гельд открыл рот, потом закрыл.
— Правильно сделал, — сказала я. — Ты присягал. За недонесение тебя бы повесили, а мать твоя осталась бы одна.
Он посмотрел на меня наконец.
— Я три ночи не сплю, — сказал он очень тихо. — Я к нему пошел и все сказал, и меня похвалили, и десятник мне поставил вина. А я потом пошел и во дворе стоял до утра.
— Отчего?
— Оттого, что вы мне саблю вернули, — сказал Гельд. — Я вам под руку кинулся, дурак, вы меня об дверцу приложили, а потом подняли саблю и подали. Рукоятью. — Он сглотнул. — И всех восьмерых отпустили. Нам десятник после сказал, что вы нас пожалели, потому что вам свидетели нужны были живые, для славы. А я стоял и думал: госпожа, ну какая вам с меня слава.
Я подошла ближе.
— Я тебя не куплю, Гельд, — сказала я. — Мне нечем. У меня нет ни денег, ни власти, и завтра меня выдадут замуж, а послезавтра увезут за море. Все, что я могу тебе предложить, это виселицу, если тебя поймают.
— А что надо-то? — спросил он.
— Провести одну прачку в нижний подвал. И назад.
Гельд взял пустое ведро.
— В нижний подвал ключ у ключника, а ключник пьет по четвергам, — сказал он. — Завтра четверг.
Он поклонился и вышел.
Кайден Ворр пришел ко мне в ночь перед равноденствием.
Он вошел без стука, как входят люди, у которых есть ключ, и постоял в дверях, пока глаза привыкали к темноте. Я не спала. Я сидела на подоконнике, под решеткой, и смотрела на кухонный двор.
Он не сказал ни слова.
Он подошел к столу, вынул из-за пояса что-то, завернутое в тряпицу, и положил.
Развернул.
На столе, в квадрате лунного света, лежал отцовский кинжал со щербиной у самой рукояти.
— Ты знаешь, что будет завтра, — сказала я.
— Знаю лучше тебя, — сказал Кайден Ворр. — Я расставлял людей.
Он пошел к двери.
— Кайден.
Он остановился, не оборачиваясь.
— Локоть ниже, — сказал он и вышел, и я услышала, как снаружи щелкнул замок.
Глава 12. Соль и корона
Гроза шла с юга весь день и никак не могла дойти.
Небо к полудню стало цвета старого олова, воздух загустел, и в замке начали болеть головы. В часовне свечи горели прямо, ни одна не колебалась, и от этого казалось, что мир задержал дыхание.
Меня одевали три часа.
Платье цвета соли легло на плечи, тяжелое, как доспех. Волосы убрали в две косы и уложили короной. Кольцо Ринланда надели на палец и поправили нитку изнутри.
Кинжал со щербиной я привязала к бедру под юбкой, поверх чулка, шнурком от корсажа. Женщины, одевавшие меня, не могли этого не заметить.
Ни одна не сказала ни слова. Старшая, седая, с лицом как печеное яблоко, только затянула шнурок потуже.
Венчание назначили на пятый час пополудни, Совет на восьмой.
Герцог Астер Ринландский ждал у алтаря.
За три месяца он стал еще румянее. Он смотрел на меня, идущую по проходу, с искренним удовольствием, как смотрят на хорошую лошадь, которую наконец привели с выпаса, и, кажется, был совершенно счастлив.
Часовня была полна. Двенадцать держателей печатей стояли по правую руку, отдельной колодой. Барон Тревен из Дола глядел в пол. Марта Броль стояла крайней, в темном суконном платье, широкая, как шкаф, и негнущиеся ее пальцы были сложены на животе.
А в первом ряду слева, между двумя гвардейцами, стоял мой брат.
Морвед поставил его так, чтобы я видела всю церемонию.
Тео был вымыт, острижен и одет в синий бархат. Он стоял очень прямо, как его учили, и держал руки по швам, и был бледен той особой бледностью, какая бывает у детей, которые изо всех сил стараются не подвести.
Он поймал мой взгляд и чуть заметно поднял подбородок. Держись, мол.
Я шла к алтарю и считала шаги, как считала в детстве от колодца до кухонной двери.
Священник читал. Астер отвечал громко. Меня спросили, и я сказала «да», потому что в тот час у меня в руках не было ничего, кроме этого «да», а разменивать его на скандал в часовне было глупо: тут не было ни Совета в сборе, ни бумаг, ни моего отца.
Мне подали перо, и я подписала брачный договор.
Морвед стоял в трех шагах и смотрел, как я подписываю, и лицо у него было спокойное и слегка усталое. Он вычеркивал строку из списка.
Когда мы выходили из часовни, ударил первый гром.
Он ударил близко, коротко, и Тео дернулся всем телом, а гвардеец справа взял его за плечо.
Я увидела это через все крыло, через головы, и у меня внутри что-то оборвалось и встало на место.
Зал Совета в Вельдхолле называется Соляным.
Он длинный, низкий, и вдоль стен на каменных полках стоят двенадцать соляных глыб, привезенных из Белого Лога при первом короле: по одной на каждую печать. От них в зале всегда сухо в горле.
Совет сел в восьмом часу.
Двенадцать человек за длинным столом, канцлер во главе, писарь у торца, и грамота, уже написанная, уже посыпанная песком, лежала посередине на бархатной подушке. На ней было одно имя.
Меня ввели и посадили сбоку, на стул для родственников короны, между двумя гвардейцами. Астер сидел напротив и улыбался мне.
Тео стоял у стены, за спиной канцлера. Его привели тоже: Морвед считал, что мальчик в зале полезен, потому что мальчик в зале означает, что мальчик жив, а живой наследник делает регентство законным.
Он был прав. Он был прав во всем, кроме одного: он поставил его в зал.
За окнами наконец хлынуло.
Морвед поднялся и заговорил ровно, без бумажки. О здоровье государя. О том, что богу, по всей видимости, будет угодно в ближайшие дни. О необходимости опеки над принцем Теодриком, двенадцати лет. О том, что Совет собран, чтобы приложить печати.
— Прежде чем прикладывать, — сказала Марта Броль, — я мальчишку посмотрю.
Морвед повернул голову.
— Он перед вами, старшина.
— Он передо мной третий час, а слова я от него не слышала, — сказала Марта. — Мало ли кого нарядить можно.
По столу прошло движение. Кто-то кашлянул.
— Подойди, — сказал канцлер, не оборачиваясь.
Тео сделал два шага вперед.
— Скажите что-нибудь, ваше высочество, — попросила Марта.
Тео посмотрел на меня.
— Меня зовут Теодрик, сын Ойвена, — сказал он ясным, немного высоким голосом. — Сто восемнадцать дней меня держали в ящике с цепью и кормили кашей два раза в сутки. Я считал.
В Соляном зале стало очень тихо.
— Мальчик болен, — сказал Морвед спокойно. — Он перенес горячку и путает. Продолжим.
И тогда двери зала открылись.
Открылись не рывком, не с грохотом, а обыкновенно, как открывают слуги. В дверях стоял Гельд в ливрее не по росту, придерживая створку, и с лица у него текло.
В зал вошла Крапива.
Она вошла босиком, в мокром насквозь мужском платье, с грязью до колен, потому что двести шагов хода в полроста под соляным подвалом дались ей нелегко. Под мышкой она несла завернутый в промасленную холстину сверток.
За ней вошел Бран.
Он шел, волоча левую ногу и держась за косяк, и был страшен: борода в запекшейся крови, лицо в кровоподтеках, ребра перетянуты чужой рубахой. За ним, тесня друг друга, входили люди: Осмунд с рукой на перевязи, за ним кузнец из Сторожевого с черными негнущимися пальцами, за ним старуха, что просидела ночь в колодезной бадье, за ним мужики с соляными язвами по локоть.
Они входили и вставали вдоль стен, молча, под соляными глыбами, и с них текло на дубовый пол.
Морвед смотрел на дверь.
— Ловчий, — сказал он.
Кайден Ворр стоял у него за левым плечом. Он не двинулся.
Крапива подошла ко мне и положила сверток мне на колени. Я развернула холстину.
Расходная книга отца, старая, в облезлом сафьяне. Стопка расписок с шестью восковыми оттисками. Старостина книга Сторожевого, в которой рукой Мидана Кривого записано тридцать девять обозов.
Я встала.
— Господа Совет, — сказала я. — Меня зовут Иллиана, дочь Ойвена. Я не была больна и не теряла памяти. Я три месяца грабила на южных трактах обозы королевской канцелярии, и на трактах меня зовут Шип.
По столу пошел шум.
— Сядьте, — сказал Морвед.
— Барон Тревен, — сказала я. — Встаньте.
Тревен из Дола поднялся так, будто его тянули за веревку. Он был серый.
— Скажите вслух, — сказала я.
Он молчал десять ударов сердца. Потом положил на стол сложенный вчетверо лист.
— Я взял четыре тысячи в золоте за свою печать, — сказал он громко и хрипло. — У канцлера Морведа. В мае. Вот моя расписка, она у меня на руках, ее вернула мне ее высочество, и я мог бы ее сжечь. Я не сжег.
— Дом Кессель взял шесть тысяч, — сказала я, кладя на стол вторую бумагу. — Гильдия Северного Гребня три тысячи и беспошлинную торговлю. Начальник городской стражи полторы тысячи за то, чтобы спать. Здесь семь расписок и шесть печатей. Шесть держателей из двенадцати сидят за этим столом.
Я положила рядом расходную книгу.
— А это книга моего отца, которую он вел сам, потому что не доверял писарям. Тут остаток казны на весну. Тридцать девять обозов, вывезенных под видом соляного оброка, записаны в книге старосты Сторожевого. Староста Мидан Кривой сгорел вместе с деревней двадцать четвертого числа, потому что его книга не сходилась с канцлерской.
— Сто сорок два человека, — сказал от стены кузнец. — Мы восемь дней шли, чтобы это сказать.
Морвед не побледнел. Он сел.
Он сел и сложил руки на столе, и я вдруг увидела, как он считает: быстро, точно, без паники, как считал всю жизнь. Шесть печатей все еще были его. Расписки ничего не отменяли: взявший деньги не перестает быть должником, он только начинает бояться сильнее.
— Господа, — сказал он ровно. — Вы услышали разбойницу, которая три месяца грабила казну и признала это сама. Ее слово в суде не стоит ничего, ее бумаги краденые. Печати мы приложим, а после я объясню каждому из вас, во что обойдется державе ваше сегодняшнее колебание.
И он был бы прав, и они бы приложили. Я видела это по лицам: шестеро уже успокаивались.
Двери снова открылись.
Мэтр Ансельм вкатил кресло сам, толкая его перед собой, и в кресле, укутанный в меха, с откинутой на подушку головой, сидел мой отец.
Порошок дали ему час назад.
Король Ойвен Третий поднял голову и обвел зал глазами, и глаза у него были ясные. Совершенно ясные. Я не видела таких его глаз четыре года.
Все двенадцать встали. Морвед встал последним.
— Сядьте, — сказал отец.
Голос был слабый, но это был его голос, тот самый, которым он тридцать лет говорил «сядьте».
Он говорил девятнадцать минут. Я считала, потому что мне сказали: два часа, а он потратил девятнадцать минут и не потратил бы больше, даже если бы мог.
Он назвал канцлера по имени и снял с него канцлерскую цепь словом, без бумаги, как имел право. Он объявил, что соляной оброк, поднятый вчетверо три года назад, был поднят не его волей, и отменил его. Он подтвердил, что принц Теодрик его сын и наследник и что он не был ни болен, ни отослан.
Потом он попросил перо.
Ансельм вложил перо ему в пальцы и держал чернильницу. Отец подписал грамоту, и на грамоте стояло имя Теодрика.
— Иллиана, — сказал он.
Я подошла и встала на колени возле кресла.
— Ты выросла, — сказал он и потрогал мою косу тыльной стороной пальцев. — Прости меня за соль.
Он умер через сорок минут, в кресле, в этом же зале, и никто не заметил точной минуты, потому что в зале в тот момент уже было шумно.
Потому что Морвед сказал:
— Ловчий. Мальчика.
Он сказал это тихо и деловито, и это был единственный оставшийся ему верный ход: без наследника грамота становится пустым листом, а Совет обязан выбирать, и выбирать ему пришлось бы из тех, кто в зале.
Кайден Ворр не двинулся.
Он стоял у стены с арбалетом на локте, и лицо у него было такое, каким я его запомнила на Змеином спуске: усталое и обыкновенное.
— Ворр, — сказал Морвед.
— Нет, — сказал Кайден.
Морвед не стал повторять. Он шагнул к ближайшему ловчему у двери, взял у него из рук арбалет, поднял и выстрелил в Тео с двенадцати шагов, спокойно, как расписываются в ведомости.
Кайден Ворр успел.
Он успел сделать полтора шага и развернуться, и болт вошел ему в бок под ребра, там, где кончается нагрудник. Тео стоял у него за спиной, целый, и на бархате у него на плече осталась длинная царапина от оперения.
Дальше все посыпалось разом.
Бран пошел от двери и снес двоих ловчих, как сносят плечом дверь, и заорал, чтобы мужики держали створки. Осмунд подхватил Тео и утащил его за стол. Крапива повисла на руке гвардейца, который тянул из ножен саблю. Держатели печатей полезли под стол, все, кроме Марты Броль, которая осталась стоять.
Я выдернула из-под юбки отцовский кинжал.
Мне не пришлось им воспользоваться.
Ловчих в зале было шестеро, и они не стали драться. Они опустили оружие в тот момент, когда Кайден Ворр упал, и стояли, глядя на своего командира, и один за другим клали клинки на пол, потому что три года они слушались его, а не человека со счетной цепью.
Бран сел на пол у двери и стал заваливаться. Его подхватили.
Он получил свое еще в подвале, за девять дней в общей яме, и потом двести шагов хода, и потом двоих ловчих, и на этом кончился. Он умер к утру, в кордегардии, и последнее, что сказал, было:
— Приберись у собак. От меня несет.
Я держала его за руку и сказала, что приберусь.
Кайден Ворр прожил еще четверть часа.
Его положили на стол Совета, потому что стол был ближе всего, и мэтр Ансельм посмотрел и не стал ничего доставать из ларца.
— Обитель Тихих Сестер, за проливом, — сказал Кайден в потолок, очень внятно, для всех. — Ленна Ворр, тринадцать лет. Три года ее содержал канцлер. Кто-нибудь запишите.
Писарь, белый как бумага, схватился за перо.
— Записал, — сказал он.
— Хорошо, — сказал Кайден.
Он повернул голову и нашел меня глазами.
— Сорок два, — сказал он. — Я тебе врал, Иллиана. Я не выбирал за час. Я выбирал три года, каждую ночь.
Он умер, глядя мимо меня, на соляную глыбу под потолком.
Морведа взяли у бокового выхода. Он не бежал: он шел, и в руках у него была та самая грамота с именем Теодрика, и он нес ее не в огонь, а к писарскому столу, чтобы приобщить к делу. Он остановился, когда его окликнули, и повернулся, и сказал только:
— Одиннадцать лет казна не рухнула. Спросите, чьими руками.
Ему никто не ответил.
Совет заседал до третьего часа ночи.
И в третьем часу ночи старший из держателей, старый Кессель, тот самый, что взял шесть тысяч, поднялся и задал единственный вопрос, который оставался.
— Все, что мы тут слышали, стоит на слове женщины, которая сама созналась в разбое, — сказал он. — Бумаги краденые. Свидетели ее люди. По закону Гальмарина показание разбойника принимается только тогда, когда разбойник отдал себя суду. Так вот, ваше высочество. Вы отдаете себя суду?
Я стояла у стены под соляными глыбами. Отец лежал в кресле, накрытый плащом. Бран умирал этажом ниже. Тео сидел на стуле, слишком большом для него, и держался за подлокотники.
Я знала, что означает этот вопрос.
Разбойник, отдавший себя суду, теряет права. Все. Он не наследует, не правит, не заседает, не может быть ни регентом, ни опекуном. Через десять минут я перестану быть родней собственному брату в глазах закона.
И это было единственное, что делало мои бумаги настоящими.
— Отдаю, — сказала я. — Я, Иллиана, дочь Ойвена, с начала лета водила на южных трактах ватагу под именем Шип. Мы взяли двадцать два обоза. Список взятого я подам писарю к утру, вплоть до последнего слитка, и все, что цело, будет возвращено. Я отказываюсь от прав на корону Гальмарина за себя и за потомство и отдаю себя суду Совета.
Кессель сел.
— Тогда бумаги приняты, — сказал он.
Писарь поднял голову от листа.
— Господа Совет. А брачный договор?
Кессель поморщился.
— А что договор. Договор скреплен канцлерской печатью, а канцлер низложен государем при двенадцати свидетелях за три часа до того. И передает договор права на корону, которых у невесты с нынешнего вечера нет. Стало быть, он не расторгнут, он ничтожен: там нечего расторгать.
— А его светлость?
— А его светлость, — сказал старый Кессель, — уехал.
Герцог Астер Ринландский вышел из зала в самом начале свалки, тихо, боком, как выходят из-за стола, когда не хочется мешать. К полуночи он был на прибрежной дороге, той самой, с которой три месяца назад упала в пролив карета невесты.
Марта Броль подошла к столу первой.
Она поставила свой ларец, откинула крышку, вынула катыш воска этого года, размяла его негнущимися пальцами и приложила печать к грамоте, где стояло имя Теодрика.
Воск лег с крапом.
— Одна, — сказала она.
Вторым встал барон Тревен.
К рассвету на грамоте стояло десять печатей из двенадцати.
Глава 13. Дорога за солью
Судили меня в том же Соляном зале, через двадцать дней, и заняло это меньше времени, чем в свое время меня одевали к венчанию.
Я стояла посреди зала, без стула, как положено. На мне была та же кожаная куртка, которую мне вернули из кладовой вместе с сапогами: платье цвета соли отдали на переделку в церковную ризу, и, по-моему, это было единственное разумное употребление, какое ему нашли.
Писарь читал список.
Двадцать два обоза. Шесть тысяч четыреста слитков, из них цело и возвращено пять тысяч двести. Четыре подставы. Одиннадцать раненых стражников, из них двое покалеченных: тому, кому Гвидо всадил болт под ключицу, отняли руку.
Я слушала и не отводила глаз. Это был мой список, я подала его сама, и в нем не было ни одного слова, которого я не могла бы подтвердить.
— Разбой на королевских трактах карается смертью, — сказал старый Кессель.
— Знаю, — сказала я.
По залу прошел шум. Тео на троне, слишком большом для него, вцепился в подлокотники, и я, не поворачивая головы, очень надеялась, что он смолчит, потому что если бы он вмешался, то испортил бы все, чего мы добились.
Он смолчал. Ему было двенадцать, и он уже понимал, где нельзя.
Совет совещался полтора часа.
Приговор вышел такой, какого никто не ждал, и придумала его, как я потом узнала, Марта Броль, а отшлифовал барон Тревен, у которого восемь дочерей и потому большой опыт по части хитрых решений.
Смерть заменили. Мне определили вечное отлучение от столицы: в Вельдхолле мне отныне нельзя ночевать, а бывать можно только по вызову Совета. Права на корону я сложила сама, и это подтвердили отдельной строкой, за себя и за потомство. Возмещение оставшегося назначили выплачивать пожизненно, из чего следовало, что платить я буду до старости.
А еще мне дали должность.
Дорожный смотритель южных трактов. Без жалованья, потому что жалованье шло бы в счет возмещения, а значит, не имело смысла. Под мою руку отдали три сотни верст от Мокрой Пади до южной заставы, двенадцать человек стражи и право требовать людей у любого старосты по дороге.
— Ты их обирала, ты их и охраняй, — сказала мне потом Марта Броль. — Дороги без хозяина не бывает. Ты этой три месяца была хозяйкой, только с той стороны.
Морведа судили через неделю после меня, и его судили дольше.
Он защищался сам, без стряпчего, и защищался хорошо: он говорил цифрами, и цифры у него сходились. К концу второго дня в зале сидели люди с серыми лицами, потому что все услышали, сколько на самом деле стоит держава и чем за нее платили при трех царствованиях подряд.
Он не отрицал ничего. Он объяснял.
Ему вынесли смертный приговор, и он выслушал его, слегка склонив голову набок, как слушают неточный доклад.
А потом встала Марта Броль и попросила слова.
— Отдайте его нам, — сказала она.
— Зачем, старшина? — спросил Кессель.
— Затем, что он всю жизнь считал соль, а варил ее ни разу, — сказала Марта. — Пусть поварит. У меня на чрене работа тяжелая, руки сходят за полгода, но люди живут. Он проживет.
Так канцлер Морвед уехал в Белый Лог, и там он до сих пор, и, говорят, ведет учетные книги слободы лучше всех, кто их вел до него, и оброк с варниц теперь платится в срок и до медяка.
Тео короновали в первый день зимы.
Корона была велика ему на два пальца, и ее подложили войлоком. Он сидел прямо, держал руки на подлокотниках и ни разу не кашлянул за всю службу, хотя простыл накануне: он готовился к этому три дня, тренировался не кашлять, и я об этом знала, потому что подслушала под дверью, как он тренируется.
Регентский совет составили из пятерых: Кессель, Тревен, Марта Броль и еще двое, из тех, кто денег не брал. Меня туда не позвали и не могли позвать.
Мы простились с ним на другой день, в нижнем дворе, у колодца, откуда я в детстве считала шаги.
— Илли, — сказал король Гальмарина, глядя себе под ноги. — А если я велю, они отменят?
— Не отменят.
— Я король.
— Ты король при пяти опекунах и при законе, который вчера спас тебе жизнь, — сказала я. — Если ты его отменишь для меня, завтра его отменят против тебя. Так это работает.
Он молчал, ковыряя носком сапога камень.
— Я к тебе буду ездить, — сказал он. — На тракт. Мне же можно на тракт?
— Тебе можно все, кроме лодки, — сказала я.
Он вдруг засмеялся, и это был первый раз, когда я услышала, как он смеется, с самого Змеиного спуска.
Потом он сунул мне сверток.
В свертке был отцовский кинжал со щербиной. Его забрали как улику еще в ночь равноденствия, и писарь приобщил его к делу под номером, и я думала, что больше не увижу.
— Я его выкупил, — сказал Тео. — У казны. За свои, за карманные. Мне их дают сорок монет в месяц, я четыре месяца копил.
Ленну Ворр привезли в конце осени, кораблем.
Ей было тринадцать, она была тощая, с обкусанными ногтями и с той жуткой вежливостью, какая бывает у детей, выросших при монастыре. Отца она помнила плохо. Она помнила, что он был высокий и что от него пахло железом.
Ей рассказали не все. Ей сказали, что капитан Кайден Ворр служил королю, три года был в тайной должности и погиб в Соляном зале, заслонив собой наследника. Все это чистая правда, до последнего слова, и никакой другой правды ей не нужно, пока она не вырастет и не спросит сама.
Я отдала ей арбалет.
Тот самый, номер сто девятнадцать, с коротким плечом, который двенадцать лет назад делал Гвидо, а потом с ним ходил Тихий и стрелял в меня в сосняке под Сторожевым. Перед тем как отдать, я отнесла его в оружейную и попросила мастера отпустить пружину и закалить заново, как велел Гвидо.
Мастер посмотрел клеймо, три насечки на скобе, и долго молчал.
— Это Гвидова работа, — сказал он.
— Его.
— Я у него подмастерьем стоял, — сказал мастер. — Он мне двадцать лет назад руку сломал за то, что я тетиву не так вязал. Сделаю в лучшем виде.
Осмунду повезло больше, чем всем нам.
Его сестра нашлась.
Она была среди тех семерых, что в ночь пожара ночевали в поле, потому что стоял сенокос, и ушла с ребенком на руках в Долгую Слободу, и просидела там два месяца, не зная, что брат жив, и оплакивая его вместе со всеми. Мать не нашлась. Про мать он больше не спрашивал.
Осмунд служит у меня старшим над дорожной стражей. Он единственный из двенадцати, кто умеет читать подорожные, и он читает их вслух, с выражением, и купцы его за это боятся.
А Крапиве пошел пятнадцатый год.
Она не выросла ни на палец, зато обзавелась привычкой ходить в мужском и щуриться, и у нее теперь свои три человека и свой участок от Липок до брода. Замки она открывает по-прежнему быстрее всех в Гальмарине, но теперь ей за это платят из королевской казны, а не наоборот.
Один раз в месяц она уезжает на два дня и не говорит куда. Я знаю куда. В Сторожевое, на пустое место, где стоял старостин двор. Там теперь ставят новую деревню, и на площади уже сложили колодезный сруб.
Мы вышли из Белого Лога с первым зимним обозом в конце ноября.
Двенадцать телег с солью, шестнадцать возчиков, восемь моих. Соль шла в столицу и дальше на север, по новой пошлине, вчетверо меньше прежней, и потому Марта Броль в этом году нагрузила телеги с верхом.
Шли медленно. Дорога стояла подмерзшая, в колеях, и на подъемах приходилось подпихивать.
Я ехала в голове обоза, в старой кожаной куртке и в казенном плаще дорожного смотрителя, который мне выдали в Вельдхолле и который был мне велик. Отцовский кинжал висел на поясе открыто, рукоятью вперед, потому что теперь мне не надо было его прятать.
К вечеру третьего дня мы подошли к Волчьему камню.
Тому самому. Серому валуну на повороте, за которым дорога идет под уклон и всякая телега, у которой неладно с осью, обязательно об этом расскажет.
Солнце валилось за холмы. Пыль в это время года не поднимается, но небо было такое же, рыжее и низкое.
Из орешника у обочины вышли пятеро.
Они вышли не спеша, врастяжку, перекрыв дорогу: четверо с рогатинами и один с луком, все в дерюге, все с тряпками на лицах. Молодые. Голодные. Обычные.
Обоз встал. Возчики полезли под телеги.
Мои восемь начали разворачиваться, но я подняла руку, и они остались на местах.
Я тронула лошадь и подъехала шагов на десять.
— Плата за проезд, — сказал тот, что с луком, и голос у него сорвался на середине. — Все, что звенит.
Я посидела в седле, глядя на них сверху.
— Хорошее место выбрали, — сказала я. — За камнем уклон, обоз растянется, а ты со своего бугра держишь всю дорогу. Кто учил?
Он не ответил.
— А теперь плохое, — сказала я. — Соль не звенит. В телегах соль, вся до одной, из Белого Лога, по новой пошлине. Груз казенный, идет под королевской охраной, и если вы его возьмете, вас будут искать не двенадцать моих, а гарнизон из Мокрой Пади, и найдут за трое суток, потому что соль надо где-то продать, а продать ее вам негде.
— Мы не дурней тебя, — сказал парень с луком.
— Дурней, — сказала я. — Я это место знаю лучше всех живых. Я тут летом взяла обоз с золотом и ушла, и мне это стоило четверых.
Он опустил лук на палец.
— Ты кто?
Я откинула капюшон.
— Дорожный смотритель южных трактов, — сказала я. — А до того меня тут звали Шип.
Их качнуло. Тот, что стоял крайним справа, сделал шаг назад и остановился.
— Шип вешают, — сказал парень с луком неуверенно.
— Шипа помиловали и заставили сторожить эту самую дорогу, — сказала я. — И, поверь, это придумал человек с очень скверным чувством юмора.
Они стояли и не знали, что делать.
Я слезла с лошади. Подошла к ближайшей телеге и отсыпала из мешка соли в холстину: фунта четыре, может, пять. Потом вернулась и положила узел на землю посередине дороги, между ними и мной.
— Это вам, — сказала я. — Не подачка. Это плата за проезд, я ее сама назначила и сама плачу. Соль в лесу дороже серебра, вы это знаете.
Парень с луком смотрел на узел.
— А дальше что?
— А дальше идите в Сторожевое, — сказала я. — Это отсюда девять верст. Там ставят деревню заново, и там кормят всех, кто работает, потому что у них рук не хватает и не хватит до весны. Скажете, что вас прислал смотритель. Кузнеца зовут Ставр, у него черные пальцы, он вас возьмет.
— А если не пойдем?
— Тогда через месяц я вас тут встречу второй раз, и второго раза не будет, — сказала я. — Я эту дорогу знаю, парень. Я по ней ходила с той стороны.
Они забрали соль и ушли в орешник.
Пошли ли они в Сторожевое, я не знаю до сих пор. Мне хочется думать, что пошли хотя бы двое.
Обоз тронулся. Колеса захрустели по мерзлой колее, и передний возчик, старик из Белого Лога, оглянулся на меня с козел и покачал головой, но ничего не сказал.
Мы прошли Волчий камень и пошли под уклон.
Солнце село окончательно. Стало холодно, и небо на востоке уже налилось той высокой чернотой, в которой к ночи проступят звезды.
Я ехала в голове обоза с двенадцатью телегами соли за спиной, и у меня не было ни короны, ни имени, ни дома, куда можно вернуться на ночь.
Зато у меня была дорога. Три сотни верст, от Мокрой Пади до южной заставы, со всеми ее бродами, объездами, кабаками и людьми.
Мне ее отдали в наказание.
Я приняла как подарок.
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